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АПОЛЛОДОР И ЕГО ДРУГ

К вашим расспросам я, по-моему, достаточно подготовлен. На днях, когда я шел 

в город из дому, из Фалера, один мой знакомый увидал меня сзади и шутливо 

окликнул издали.

- Эй, - крикнул он, - Аполлодор, фалерский житель, погоди-ка!

Я остановился и подождал.

- Аполлодор, - сказал он, - а ведь я как раз искал тебя, чтобы расспросить о том пире у Агафона, где были Сократ, Алкивиад и другие, и узнать, что же это за речи там велись о любви. Один человек рассказывал мне о них со слов Феникса, сына Филиппа, и сказал, что ты тоже все это знаешь. Но сам он ничего толком не мог сообщить, а потому расскажи-ка мне обо всем этом ты - ведь тебе больше всех пристало передавать речи твоего друга. Но сначала скажи мне, присутствовал ли ты сам при этой беседе или нет?

И я ответил ему:

- Видимо, тот, кто тебе рассказывал, и впрямь не рассказал тебе ничего толком, если ты думаешь, будто беседа, о которой ты спрашиваешь, происходила недавно, так что я мог там присутствовать.

- Да, именно так я и думал, - отвечал он.

- Да что ты, Главкон? - воскликнул я. - Разве ты не знаешь, что Агафон уже много лет здесь не живет? А с тех пор как я стал проводить время с Сократом и взял за правило ежедневно примечать все, что он говорит и делает, не прошло и трех лет. Дотоле я бродил где придется, воображая, что занимаюсь чем-то стоящим, а был жалок, как любой из вас, - к примеру, как ты теперь, если ты думаешь, что лучше заниматься чем угодно, только не философией.

- Чем смеяться над нами, - ответил он, - лучше скажи мне, когда состоялась эта беседа.

- Во времена нашего детства, - отвечал я, - когда Агафон получил награду за первую свою трагедию, на следующий день после того, как он жертвоприношением отпраздновал эту победу вместе с хоревтами.

- Давно, оказывается, было дело. Кто же рассказывал об этом тебе, не сам ли 

Сократ?

- Нет, не Сократ, а тот же, кто и Фениксу, - некий Аристодем из Кидафин, маленький такой, всегда босоногий; он присутствовал при этой беседе, потому что был тогда, кажется, одним из самых пылких почитателей Сократа. Впрочем, и самого Сократа я кое о чем расспрашивал, и тот подтвердил мне его рассказ.

- Так почему бы тебе не поделиться со мной? Ведь по дороге в город удобно и говорить и слушать.

Вот мы и вели по пути беседу об этом: потому я и чувствую себя, как я уже заметил вначале, достаточно подготовленным. И если вы хотите, чтобы я рассказал все это и вам, пусть будет по-вашему. Ведь я всегда безмерно рад случаю вести или слушать философские речи, не говоря уже о том, что надеюсь извлечь из них какую-то пользу; зато когда я слышу другие речи, особенно ваши обычные речи богачей и дельцов, на меня нападает тоска, и мне становится жаль вас, моих приятелей, потому что вы думаете, будто дело делаете, а сами только напрасно время тратите. Вы же, может быть, считаете несчастным меня, и я допускаю, что вы правы; но что несчастны вы - это я не то что допускаю, а знаю твердо.

- Всегда-то ты одинаков, Аполлодор: вечно ты поносишь себя и других и, кажется, решительно всех, кроме Сократа, считаешь достойными сожаления, а уже себя самого - в первую голову. За что прозвали тебя бесноватым, этого я не знаю, но в речах твоих ты и правда всегда таков: ты нападаешь на себя и на весь мир, кроме Сократа.

- Ну как же мне не бесноваться, милейший, как мне не выходить из себя, если таково мое мнение и обо мне самом, и о вас.

- Не стоит сейчас из-за этого пререкаться, Аполлодор. Лучше исполни нашу просьбу и расскажи, какие там велись речи.

- Они были такого примерно рода... Но я попытаюсь, пожалуй, рассказать вам все по порядку, так же как и сам Аристодем мне рассказывал.

Итак, он встретил Сократа - умытого и в сандалиях, что с тем редко случалось, и спросил его, куда это он так вырядился. Тот ответил:

- На ужин к Агафону. Вчера я сбежал с победного торжества, испугавшись многолюдного сборища, но пообещал прийти сегодня. Вот я и принарядился, чтобы явиться к красавцу красивым. Ну а ты, - заключил он, - не хочешь ли ты пойти на пир без приглашения?

И он ответил ему:

- Как ты прикажешь!

- В таком случае, - сказал Сократ, - пойдем вместе и, во изменение поговорки, докажем, что "к людям достойным на пир достойный без зова приходит". А ведь Гомер не просто исказил эту поговорку, но, можно сказать, надругался над ней. Изобразив Агамемнона необычайно доблестным воином, а Менелая "слабым 

копейщиком", он заставил менее достойного Менелая явиться без приглашения к более достойному Агамемнону, когда тот приносил жертву и давал пир.

Выслушав это, Аристодем сказал:

- Боюсь, что выйдет не по-моему, Сократ, а скорее по Гомеру, если я, человек заурядный, приду без приглашения на пир к мудрецу. Сумеешь ли ты, приведя меня, как-нибудь оправдаться? Ведь я же не признаюсь, что явился незваным, а скажу, что пригласил меня ты.

- "Путь совершая вдвоем", - возразил он, - мы обсудим, что нам сказать. Пошли!

Обменявшись такими примерно словами, они отправились в путь. Сократ, предаваясь своим мыслям, всю дорогу отставал, а когда Аристодем останавливался его подождать, велел ему идти вперед. Придя к дому Агафона, Аристодем застал дверь открытой, и тут, по его словам, произошло нечто забавное. К нему тотчас выбежал раб и отвел его туда, где уже возлежали готовые приступить к ужину гости. Как только Агафон увидел вошедшего, он приветствовал его такими словами:

- А, Аристодем, ты пришел кстати, - как раз поужинаешь с нами. Если же ты по какому-нибудь делу, то отложи его до другого раза. Ведь я и вчера уже искал тебя, чтобы пригласить, но нигде не нашел. А Сократа что же ты не привел к нам?

- И я, - продолжал Аристодем, - обернулся, а Сократ, гляжу, не идет следом; пришлось объяснить, что сам я пришел с Сократом, который и пригласил меня сюда ужинать.

- И отлично сделал, что пришел, - ответил хозяин, - но где же он?

- Он только что вошел сюда следом за мною, я и сам не могу понять, куда он девался.

- Ну-ка, - сказал Агафон слуге, - поищи Сократа и приведи его сюда. А ты, Аристодем, располагайся рядом с Эриксимахом!

И раб обмыл ему ноги, чтобы он мог возлечь; а другой раб тем временем вернулся и доложил: Сократ, мол, повернул назад и теперь стоит в сенях соседнего дома, а на зов идти отказывается.

- Что за вздор ты несешь, - сказал Агафон, - позови его понастойчивей!

Но тут вмешался Аристодем.

- Не нужно, - сказал он, - оставьте его в покое. Такая уж у него привычка - отойдет куда-нибудь в сторонку и станет там. Я думаю, он скоро явится, не надо только его трогать.

- Ну что ж, пусть будет по-твоему, - сказал Агафон. - А нас всех остальных, 

вы, слуги, пожалуйста, угощайте! Подавайте нам все, что пожелаете, ведь 

никаких надсмотрщиков я никогда над вами не ставил. Считайте, что и я, и все 

остальные приглашены вами на обед, и ублажайте нас так, чтобы мы не могли на 

вас нахвалиться.

Затем они начали ужинать, а Сократа все не было. Агафон не раз порывался 

послать за ним, но Аристодем этому противился. Наконец Сократ все-таки 

явился, как раз к середине ужина, промешкав, против обыкновения, не так уж 

долго. И Агафон, возлежавший в одиночестве с краю, сказал ему:

- Сюда, Сократ, располагайся рядом со мной, чтобы и мне досталась доля той 

мудрости, которая осенила тебя в сенях. Ведь, конечно же, ты нашел ее и 

завладел ею, иначе ты бы не тронулся с места.

- Хорошо было бы, Агафон, - отвечал Сократ, садясь, - если бы мудрость имела 

свойство перетекать, как только мы прикоснемся друг к другу, из того, кто 

полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного 

сосуда в пустой. Если и с мудростью дело обстоит так же, я очень высоко ценю 

соседство с тобой: я думаю, что ты до краев наполнишь меня великолепнейшей 

мудростью. Ведь моя мудрость какая-то ненадежная, плохонькая, она похожа на 

сон, а твоя блистательна и приносит успех: вон как она, несмотря на твою 

молодость, засверкала позавчера на глазах тридцати с лишним тысяч греков.

- Ты насмешник, Сократ, - сказал Агафон. - Немного погодя, взяв в судьи 

Диониса, мы с тобой еще разберемся, кто из нас мудрей, а покамест принимайся 

за ужин!

- Затем, - продолжал Аристодем, - после того как Сократ возлег и все 

поужинали, они совершили возлияние, спели хвалу богу, исполнили все, что 

полагается, и приступили к вину. И тут Павсаний повел такую речь.

- Хорошо бы нам, друзья, - сказал он, - не напиваться допьяна. Я, откровенно 

говоря, чувствую себя после вчерашней попойки довольно скверно, и мне нужна 

некоторая передышка, как, впрочем, по-моему, и большинству из вас: вы ведь 

тоже вчера в этом участвовали; подумайте же, как бы нам пить поумеренней.

И Аристофан ответил ему:

- Ты совершенно прав, Павсаний, что нужно всячески стараться пить в меру. Я и 

сам вчера выпил лишнего.

Услыхав их слова, Эриксимах, сын Акумена, сказал:

- Конечно, вы правы. Мне хотелось бы только выслушать еще одного из вас - 

Агафона: в силах ли он пить?

- Нет, я тоже не в силах, - ответил Агафон.

- Ну, так нам, кажется, повезло, мне, Аристодему, Федру и остальным, - сказал 

Эриксимах, - если вы, такие мастера пить, сегодня отказываетесь, - мы-то 

всегда пьем по капле. Сократ не в счет: он способен и пить и не пить, так 

что, как бы мы ни поступили, он будет доволен. А раз никто из присутствующих 

не расположен, по-моему, пить много, я вряд ли кого-либо обижу, если скажу о 

пьянстве всю правду. Что опьянение тяжело людям, это мне, как врачу, яснее 

ясного. Мне и самому неохота больше пить, и другим я не советую, особенно 

если они еще не оправились от похмелья.

- Сущая правда, - подхватил Федр из Мирринунта, - я-то и так всегда тебя 

слушаюсь, а уж когда дело касается врачевания, то и подавно, но сегодня, я 

думаю, и все остальные, если поразмыслят, с тобой согласятся.

Выслушав их, все сошлись на том, чтобы на сегодняшнем пиру допьяна не 

напиваться, а пить просто так, для своего удовольствия.

- Итак, - сказал Эриксимах, - раз уж решено, чтобы каждый пил сколько 

захочет, без всякого принуждения, я предлагаю отпустить эту только что 

вошедшую к нам флейтистку, - пускай играет для себя самой или, если ей 

угодно, для женщин во внутренних покоях дома, а мы посвятим сегодняшнюю нашу 

встречу беседе. Какой именно - это я тоже, если хотите, могу предложить.

Все заявили, что хотят услыхать его предложение. И Эриксимах сказал:

- Начну я так же, как Меланиппа у Эврипида: "Вы не мои слова сейчас 

услышите", а нашего Федра. Сколько раз Федр при мне возмущался: "Не стыдно 

ли, Эриксимах, что, сочиняя другим богам и гимны и пэаны, Эроту, такому 

могучему и великому богу, ни один из поэтов - а их было множество - не 

написал даже похвального слова. Или возьми почтенных софистов: Геракла и 

других они восхваляют в своих перечислениях, как, например, достойнейший 

Продик. Все это еще не так удивительно, но однажды мне попалась книжка, в 

которой превозносились полезные свойства соли, да и другие вещи подобного 

рода не раз бывали предметом усерднейших восхвалений, а Эрота до сих пор 

никто еще не отважился достойно воспеть, и великий этот бог остается в 

пренебрежении!" Федр, мне кажется, прав. А поэтому мне хотелось бы отдать 

должное Федру и доставить ему удовольствие, тем более что нам, собравшимся 

здесь сегодня, подобает, по-моему, почтить этого бога. Если вы разделяете мое 

мнение, то мы бы отлично провели время в беседе. Пусть каждый из нас, справа 

по кругу, скажет как можно лучше похвальное слово Эроту, и первым пусть 

начнет Федр, который и возлежит первым, и является отцом этой беседы.

- Против твоего предложения, Эриксимах, - сказал Сократ, - никто не подаст 

голоса. Ни мне, раз я утверждаю, что не смыслю ни в чем, кроме любви, ни 

Агафону с Павсанием, ни, подавно, Аристофану, - ведь все, что он делает, 

связано с Дионисом и Афродитой, - да и вообще никому из тех, кого я здесь 

вижу, не к лицу его отклонять. Правда, мы, возлежащие на последних местах, 

находимся в менее выгодном положении; но если речи наших предшественников 

окажутся достаточно хороши, то с нас и этого будет довольно. Итак, в добрый 

час, пусть Федр положит начало и произнесет свое похвальное слово Эроту!

Все, как один, согласились с Сократом и присоединились к его пожеланию. Но 

всего, что говорил каждый, Аристодем не запомнил, да и я не запомнил всего, 

что пересказал мне Аристодем. Я передам вам из каждой речи то, что показалось 

мне наиболее достойным памяти.

Речь Федра: древнейшее происхождение Эрота

Итак, первым, как я уже сказал, говорил Федр, а начал он с того, что Эрот - 

это великий бог, которым люди и боги восхищаются по многим причинам, и не в 

последнюю очередь из-за его происхождения: ведь почетно быть древнейшим 

богом. А доказательством этого служит отсутствие у него родителей, о которых 

не упоминает ни один рассказчик и ни один поэт. Гесиод говорит, что сначала 

возник Хаос, а следом

Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,

С нею Эрот...

В том, что эти двое, то есть Земля и Эрот, родились после Хаоса, с Гесиодом 

согласен и Акусилай. А Парменид говорит о рождающей силе, что

Первым из всех богов она сотворила Эрота.

Таким образом, весьма многие сходятся на том, что Эрот - бог древнейший. А 

как древнейший бог, он явился для нас первоисточником величайших благ. Я, по 

крайней мере, не знаю большего блага для юноши, чем достойный влюбленный, а 

для влюбленного - чем достойный возлюбленный. Ведь тому, чем надлежит всегда 

руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая 

родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не 

научит их лучше, чем любовь. Чему же она должна их учить? Стыдиться 

постыдного и честолюбиво стремиться к прекрасному, без чего ни государство, 

ни отдельный человек не способны ни на какие великие и добрые дела. Я 

утверждаю, что, если влюбленный совершит какой-нибудь недостойный поступок 

или по трусости спустит обидчику, он меньше страдает, если уличит его в этом 

отец, приятель или еще кто-нибудь, - только не его любимец. То же, как мы 

замечаем, происходит и с возлюбленным: будучи уличен в каком-нибудь 

неблаговидном поступке, он стыдится больше всего тех, кто его любит. И если 

бы возможно было образовать из влюбленных и их возлюбленных государство или, 

например, войско, они управляли бы им наилучшим образом, избегая всего 

постыдного и соревнуясь друг с другом; а сражаясь вместе, такие люди даже и в 

малом числе побеждали бы, как говорится, любого противника: ведь покинуть 

строй или бросить оружие влюбленному легче при ком угодно, чем при любимом, и 

нередко он предпочитает смерть такому позору; а уж бросить возлюбленного на 

произвол судьбы или не помочь ему, когда он в опасности, - да разве найдется 

на свете такой трус, в которого сам Эрот не вдохнул бы доблесть, уподобив его 

прирожденному храбрецу? И если Гомер говорит, что некоторым героям отвагу 

внушает бог, то любящим дает ее не кто иной, как Эрот.

Ну, а умереть друг за друга готовы одни только любящие, причем не только 

мужчины, но и женщины. У греков убедительно доказала это Алкестида, дочь 

Пелия: она одна решилась умереть за своего мужа, хотя у него были еще живы 

отец и мать. Благодаря своей любви она настолько превзошла обоих в 

привязанности к их сыну, что всем показала: они только считаются его 

родственниками, а на самом деле - чужие ему люди; этот ее подвиг был одобрен 

не только людьми, но и богами, и если из множества смертных, совершавших 

прекрасные дела, боги лишь считанным даровали почетное право возвращения души 

из Аида, то ее душу они выпустили оттуда, восхитившись ее поступком. Таким 

образом, и боги тоже высоко чтут преданность и самоотверженность в любви. 

Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь 

призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, 

как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви 

умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. Поэтому боги наказали его, 

сделав так, что он погиб от рук женщины, в то время как Ахилла, сына Фетиды, 

они почтили, послав на Острова блаженных; узнав от матери, что он умрет, если 

убьет Гектора, а если не убьет, то вернется домой и доживет до старости, 

Ахилл смело предпочел прийти на помощь Патроклу и, отомстив за своего 

поклонника, принять смерть не только за него, но и вслед за ним. И за то, что 

он был так предан влюбленному в него, безмерно восхищенные боги почтили 

Ахилла особым отличием. Эсхил говорит вздор, утверждая, будто Ахилл был 

влюблен в Патрокла: ведь Ахилл был не только красивей Патрокла, как, впрочем, 

и вообще всех героев, но, по словам Гомера, и гораздо моложе, так что у него 

даже борода еще не росла. И в самом деле, высоко ценя добродетель в любви, 

боги больше восхищаются, и дивятся, и благодетельствуют в том случае, когда 

любимый предан влюбленному, чем когда влюбленный предан предмету своей любви. 

Ведь любящий божественнее любимого, потому что вдохновлен богом. Вот почему, 

послав Ахилла на Острова блаженных, боги удостоили его большей чести, чем 

Алкестиду. Итак, я утверждаю, что Эрот - самый древний, самый почтенный и 

самый могущественный из богов, наиболее способный наделить людей доблестью и 

даровать им блаженство при жизни и после смерти.

Речь Павсания: два Эрота

Вот какую речь произнес Федр. После Федра говорили другие, но их речи 

Аристодем плохо помнил и потому, опустив их, стал излагать речь Павсания. А 

Павсаний сказал:

- По-моему, Федр, мы неудачно определили свою задачу, взявшись восхвалять 

Эрота вообще. Это было бы правильно, будь на свете один Эрот, но ведь Эротов 

больше, а поскольку их больше, правильнее будет сначала условиться, какого 

именно Эрота хвалить. Так вот, я попытаюсь поправить дело, сказав сперва, 

какого Эрота надо хвалить, а потом уже воздам ему достойную этого бога хвалу. 

Все мы знаем, что нет Афродиты без Эрота; следовательно, будь на свете одна 

Афродита, Эрот был бы тоже один; но коль скоро Афродиты две, то и Эротов 

должно быть два. А этих богинь, конечно же, две: старшая, что без матери, 

дочь Урана, которую мы и называем поэтому небесной, и младшая, дочь Дионы и 

Зевса, которую мы именуем пошлой. Но из этого следует, что и Эротов, 

сопутствующих обеим Афродитам, надо именовать соответственно небесным и 

пошлым. Хвалить следует, конечно, всех богов, но я попытаюсь определить 

свойства, доставшиеся в удел каждому из этих двоих.

О любом деле можно сказать, что само по себе оно не бывает ни прекрасным, ни 

безобразным. Например, все, что мы делаем сейчас, пьем ли, поем ли или 

беседуем, прекрасно не само по себе, а смотря по тому, как это делается, как 

происходит: если дело делается прекрасно и правильно, оно становится 

прекрасным, а если неправильно, то, наоборот, безобразным. То же самое и с 

любовью: не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который 

побуждает прекрасно любить.

Так вот, Эрот Афродиты пошлой поистине пошл и способен на что угодно; это как 

раз та любовь, которой любят люди ничтожные. А такие люди любят, во-первых, 

женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, они любят своих любимых больше ради 

их тела, чем ради души, и, наконец, любят они тех, кто поглупее, заботясь 

только о том, чтобы добиться своего, и не задумываясь, прекрасно ли это. Вот 

почему они и способны на что угодно - на хорошее и на дурное в одинаковой 

степени. Ведь идет эта любовь как-никак от богини, которая не только гораздо 

моложе другой, но и по своему происхождению причастна и к женскому и к 

мужскому началу. Эрот же Афродиты небесной восходит к богине, которая, 

во-первых, причастна только к мужскому началу, но никак не к женскому, - 

недаром это любовь к юношам, - а во-вторых, старше и чужда преступной 

дерзости. Потому-то одержимые такой любовью обращаются к мужскому полу, 

отдавая предпочтение тому, что сильней от природы и наделено большим умом. Но 

и среди любителей мальчиков можно узнать тех, кем движет только такая любовь. 

Ибо любят они не малолетних, а тех, у кого уже обнаружился разум, а разум 

появляется обычно с первым пушком. Те, чья любовь началась в эту пору, 

готовы, мне кажется, никогда не разлучаться и жить вместе всю жизнь; такой 

человек не обманет юношу, воспользовавшись его неразумием, не переметнется от 

него, посмеявшись над ним, к другому. Надо бы даже издать закон, запрещающий 

любить малолетних, чтобы не уходило много сил неизвестно на что; ведь 

неизвестно заранее, в какую сторону пойдет духовное и телесное развитие 

ребенка - в дурную или хорошую. Конечно, люди достойные сами устанавливают 

себе такой закон, но надо бы запретить это и поклонникам пошлым, как 

запрещаем мы им, насколько это в наших силах, любить свободнорожденных 

женщин. Пошлые же люди настолько осквернили любовь, что некоторые утверждают 

даже, будто уступать поклоннику предосудительно вообще. Но утверждают-то они 

это, глядя на поведение как раз таких людей и видя их назойливость и 

непорядочность, ибо любое дело, если только оно делается непристойно и не 

так, как принято, не может не заслужить порицания.

Обычай насчет любви, существующий в других государствах, понять нетрудно, 

потому что там все определено четко, а вот здешний и лакедемонский куда 

сложней. В Элиде, например, и в Беотии, да и везде, где нет привычки к 

мудреным речам, принято просто-напросто уступать поклонникам, и никто там, ни 

старый, ни молодой, не усматривает ничего предосудительного в этом обычае, 

для того, видимо, чтобы тамошним жителям - а они не мастера говорить - не 

тратить сил на уламывания; в Ионии же и во многих других местах, повсюду, где 

правят варвары, это считается предосудительным. Ведь варварам, из-за их 

тиранического строя, и в философии, и в занятиях гимнастикой видится что-то 

предосудительное. Тамошним правителям, я полагаю, просто невыгодно, чтобы у 

их подданных рождались высокие помыслы и укреплялись содружества и союзы, 

чему, наряду со всеми другими условиями, очень способствует та любовь, о 

которой идет речь. На собственном опыте узнали это и здешние тираны: ведь 

любовь Аристогитона и окрепшая привязанность к нему Гармодия положила конец 

их владычеству.

Таким образом, в тех государствах, где отдаваться поклонникам считается 

предосудительным, это мнение установилось из-за порочности тех, кто его 

придерживается, то есть своекорыстных правителей и малодушных подданных; а в 

тех, где это просто признается прекрасным, этот порядок идет от косности тех, 

кто его завел. Наши обычаи много лучше, хотя, как я уже сказал, разобраться в 

них не так-то легко. И правда, есть учесть, что, по общему мнению, лучше 

любить открыто, чем тайно, юношей достойных и благородных, хотя бы они были и 

не так хороши собой; если учесть, далее, что влюбленный встречает у всех 

удивительное сочувствие и ничего зазорного в его поведении никто не видит, 

что победа в любви - это, по общему мнению, благо, а поражение - позор; что 

обычай не только оправдывает, но и одобряет любые уловки домогающегося победы 

поклонника, даже такие, которые, если к ним прибегнешь ради любой другой 

цели, наверняка вызовут всеобщее осуждение (попробуй, например, ради денег, 

должности или какой-нибудь другой выгоды вести себя так, как ведут себя порою 

поклонники, донимающие своих возлюбленных униженными мольбами, осыпающие их 

клятвами, валяющиеся у их дверей и готовые выполнять такие рабские 

обязанности, каких не возьмет на себя последний раб, и тебе не дадут проходу 

ни друзья, ни враги: первые станут тебя отчитывать, стыдясь за тебя, вторые 

обвинят тебя в угодничестве и подлости; а вот влюбленному все это прощают, и 

обычай всецело на его стороне, словно его поведение поистине безупречно), 

если учесть наконец - и это самое поразительное, - что, по мнению 

большинства, боги прощают нарушение клятвы только влюбленному, поскольку, 

мол, любовная клятва - это не клятва, и что, следовательно, по здешним 

понятиям, и боги и люди предоставляют влюбленному любые права, - если учесть 

все это, вполне можно заключить, что и любовь и благоволение к влюбленному в 

нашем государстве считаются чем-то безупречно прекрасным. Но если, с другой 

стороны, отцы приставляют к своим сыновьям надзирателей, чтобы те прежде 

всего не позволяли им беседовать с поклонниками, а сверстники и товарищи 

сыновей обычно корят их за такие беседы, причем старшие не пресекают и не 

опровергают подобные укоры как несправедливые, то, видя это, можно, наоборот, 

заключить, что любовные отношения считаются у нас чем-то весьма постыдным.

А дело, по-моему, обстоит вот как. Тут все не так просто, ибо, как я сказал 

вначале, ни одно действие не бывает ни прекрасно, ни безобразно само по себе: 

если оно совершается прекрасно - оно прекрасно, если безобразно - оно 

безобразно. Безобразно, стало быть, угождать низкому человеку, и притом 

угождать низко, но прекрасно - и человеку достойному, и достойнейшим образом. 

Низок же тот пошлый поклонник, который любит тело больше, чем душу; он к тому 

же и непостоянен, поскольку непостоянно то, что он любит. Стоит лишь отцвести 

телу, а тело-то он и любил, как он "упорхнет, улетая", посрамив все свои 

многословные обещания. А кто любит за высокие нравственные достоинства, тот 

остается верен всю жизнь, потому что он привязывается к чему-то постоянному.

Поклонников у нас принято хорошенько испытывать и одним угождать, а других 

избегать. Вот почему наш обычай требует, чтобы поклонник домогался своего 

возлюбленного, а тот уклонялся от его домогательств: такое состязание 

позволяет выяснить, к какому разряду людей принадлежат тот и другой. Поэтому 

считается позорным, во-первых, быстро сдаваться, не дав пройти какому-то 

времени, которое и вообще-то служит хорошей проверкой; во-вторых, позорно 

отдаваться за деньги или из-за политического влияния поклонника, независимо 

от того, вызвана ли эта уступчивость страхом перед нуждой или же 

неспособностью пренебречь благодеяниями, деньгами или политическими 

расчетами. Ведь такие побуждения ненадежны и преходящи, не говоря уже о том, 

что на их почве никогда не вырастает благородная дружба. И значит, достойным 

образом угождать поклоннику можно, по нашим обычаям, лишь одним путем. Мы 

считаем, что если поклонника, как бы рабски ни служил он по своей воле 

предмету любви, никто не упрекнет в позорном угодничестве, то и другой 

стороне остается одна непозорная разновидность добровольного рабства, а 

именно рабство во имя совершенствования.

И в самом деле, если кто-нибудь оказывает кому-нибудь услуги, надеясь 

усовершенствоваться благодаря ему в какой-либо мудрости или в любой другой 

добродетели, то такое добровольное рабство не считается у нас ни позорным, ни 

унизительным. Так вот, если эти два обычая - любви к юношам и любви к 

мудрости и всяческой добродетели - свести к одному, то и получится, что 

угождать поклоннику - прекрасно. Иными словами, если поклонник считает нужным 

оказывать уступившему юноше любые, справедливые, по его мнению, услуги, а 

юноша в свою очередь считает справедливым ни в чем не отказывать человеку, 

который делает его мудрым и добрым, и если поклонник способен сделать юношу 

умнее и добродетельней, а юноша желает набраться образованности и мудрости, - 

так вот, если оба на этом сходятся, только тогда угождать поклоннику 

прекрасно, а во всех остальных случаях - нет. В этом случае и обмануться не 

позорно, а во всяком другом и обмануться и не обмануться - позор одинаковый. 

Если, например, юноша, отдавшийся ради богатства богатому, казалось бы, 

поклоннику, обманывается в своих расчетах и никаких денег, поскольку 

поклонник окажется бедняком, не получит, этому юноше должно быть тем не менее 

стыдно, ибо он-то все равно уже показал, что ради денег пойдет для кого 

угодно на что угодно, а это нехорошо. Вместе с тем, если кто отдался человеку 

на вид порядочному, рассчитывая, что благодаря дружбе с таким поклонником 

станет лучше и сам, а тот оказался на поверку человеком скверным и 

недостойным, - такое заблуждение все равно остается прекрасным. Ведь он уже 

доказал, что ради того, чтобы стать лучше и совершеннее, сделает для кого 

угодно все, что угодно, а это прекрасней всего на свете. И стало быть, 

угождать во имя добродетели прекрасно в любом случае.

Такова любовь богини небесной: сама небесная, она очень ценна и для 

государства, и для отдельного человека, поскольку требует от любящего и от 

любимого великой заботы о нравственном совершенстве. Все другие виды любви 

принадлежат другой Афродите - пошлой. Вот что, Федр, - заключил Павсаний, - 

могу я без подготовки прибавить насчет Эрота к сказанному тобой.

Сразу за Павсанием завладеть вниманием - говорить такими созвучиями учат меня 

софисты - должен был, по словам Аристодема, Аристофан, но то ли от 

пресыщения, то ли от чего другого на него как раз напала икота, так что он не 

мог держать речь и вынужден был обратиться к ближайшему своему соседу 

Эриксимаху с такими словами:

- Либо прекрати мою икоту, Эриксимах, либо говори вместо меня, пока я не 

перестану икать.

И Эриксимах отвечал:

- Ну что ж, я сделаю и то и другое. Мы поменяемся очередью, и я буду держать 

речь вместо тебя, а ты, когда прекратится икота, - вместо меня. А покуда я 

буду говорить, ты подольше задержи дыхание, и твоя икота пройдет. Если же она 

все-таки не пройдет, прополощи горло водой. А уж если с ней совсем не будет 

сладу, пощекочи чем-нибудь в носу и чихни. Проделай это разок-другой, и она 

пройдет, как бы сильна ни была.

- Начинай же, - ответил Аристофан, - а я последую твоему совету.

Речь Эриксимаха: Эрот разлит по всей природе

И Эриксимах сказал:

- Поскольку Павсаний, прекрасно начав свою речь, закончил ее не совсем 

удачно, я попытаюсь придать ей завершенность. Что Эрот двойствен, это, 

по-моему, очень верное наблюдение. Но наше искусство - искусство врачевания - 

показывает мне, что живет он не только в человеческой душе и не только в ее 

стремлении к прекрасным людям, но и во многих других ее порывах, да и вообще 

во многом другом на свете - в телах любых животных, в растениях, во всем, 

можно сказать, сущем, ибо он бог великий, удивительный и всеобъемлющий, 

причастный ко всем делам людей и богов. И начну я с врачевания, чтобы нам 

кстати и почтить это искусство.

Двойственный этот Эрот заключен в самой природе тела. Ведь здоровое и больное 

начала тела, по общему признанию, различны и непохожи, а непохожее стремится 

к непохожему и любит его. Следовательно, у здорового начала один Эрот, у 

больного - другой. И если, как только что сказал Павсаний, угождать людям 

достойным хорошо, а распутникам - плохо, то и в самом теле угождать началу 

хорошему и здоровому - в чем и состоит врачебное искусство - прекрасно и 

необходимо, а началу плохому и больному - позорно, безобразно, и нужно, 

наоборот, всячески ему противодействовать, если ты хочешь быть настоящим 

врачом. Ведь врачевание - это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению 

и к опорожнению, и кто умеет различать среди этих вожделений прекрасные и 

дурные, тот сведущий врач, а кто добивается перемены, стремясь заменить в 

теле одно вожделение другим, создавая нужное вожделение там, где его нет, но 

где оно должно быть, и удаляя оттуда ненужное, тот - великий знаток своего 

тела. Ведь тут требуется уменье установить дружбу между самыми враждебными в 

теле началами и внушить им взаимную любовь. Самые же враждебные начала - это 

начала совершенно противоположные: холодное и горячее, горькое и сладкое, 

влажное и сухое и тому подобное. Благодаря своему уменью внушать этим 

враждебным началам любовь и согласие наш предок Асклепий, как утверждают 

присутствующие здесь поэты, - а я им верю - и положил начало нашему 

искусству.

Но значит, кроме врачебного искусства, которое, как я сказал, подчинено 

всецело Эроту, этот бог управляет также гимнастикой и земледелием. Что 

касается музыки, то каждому мало-мальски наблюдательному человеку ясно, что с 

нею дело обстоит точно так же, и именно это, вероятно, хочет сказать 

Гераклит, хотя мысль его выражена не лучшим образом. Он говорит, что единое, 

"расходясь, само с собою сходится", примером чего служит гармония лука и 

лиры. Однако очень нелепо утверждать, что гармония - это раздвоение или что 

она возникает из различных начал. Вероятно, мудрец просто хочет сказать, что 

гармония возникает из звуков, которые сначала различались по высоте, а потом 

благодаря музыкальному искусству друг к другу приладились. Ведь не может же 

возникнуть гармония только оттого, что один звук выше, а другой ниже. 

Гармония - это созвучие, а созвучие - это своего рода согласие, а из начал 

различных, покуда они различны между собой, согласия не получается. И 

опять-таки, раздваивающееся и несогласное нельзя привести в гармонию, что 

видно и на примере ритма, который создается согласованием расходящихся 

сначала замедлений и ускорений. А согласие во все это вносит музыкальное 

искусство, которое устанавливает, как и искусство врачебное, любовь и 

единодушие. Следовательно, музыкальное искусство есть знание любовных начал, 

касающихся строя и ритма. Впрочем, в самом строении гармонии и ритма нетрудно 

заметить любовное начало, и любовь здесь не двойственна. Но когда гармонию и 

ритм нужно передать людям, то есть либо сочинить музыку, что называется 

мелопеей, либо правильно воспроизвести уже сочиненные лады и размеры, что 

достигается выучкой, тогда эта задача трудна и требует большого искусника. 

Ведь тут снова вступает в силу известное уже положение, что угождать следует 

людям умеренным, заставляя тех, кто еще не отличается умеренностью, 

стремиться к ней, и что любовь умеренных, которую нужно беречь, - это 

прекрасная, небесная любовь. Это - Эрот музы Урании. Эрот же Полигимнии пошл, 

и прибегать к нему, если уж дело дошло до этого, следует с осторожностью, 

чтобы он принес удовольствие, но не породил невоздержности. Точно так же и в 

нашем ремесле очень важно верно направить желания, связанные с поварским 

искусством, чтобы удовольствие не оказалось чревато заболеванием.

Итак, и в музыке, и во врачеванье, и во всех других делах, и человеческих и 

божественных, нужно, насколько это возможно, принимать во внимание обоих 

Эротов, ибо и тот и другой там присутствуют. Даже свойства времен года 

зависят от них обоих. Когда началами, о которых я говорил, теплом и холодом, 

сухостью и влажностью овладевает любовь умеренная и они сливаются друг с 

другом рассудительно и гармонично, год бывает изобильный, он приносит людям, 

животным и растениям здоровье, не причиняя им никакого вреда. Но когда 

времена года попадают под власть разнузданного Эрота, Эрота-насильника, он 

многое губит и портит. Ведь из-за этого обычно возникают заразные и другие 

болезни, поражающие животных и растения. Ибо и иней, и град, и медвяная роса 

происходят от таких преувеличенных, неумеренных любовных вожделений, знание 

которых, когда дело касается движения звезд и времен года, именуется 

астрономией.

Но и жертвоприношения, и все, что относится к искусству гадания и в чем 

состоит общение богов и людей, тоже связано не с чем иным, как с охраной 

любви, с одной стороны, и врачеванием ее - с другой. Ведь всякое нечестие 

возникает обычно тогда, когда не чтут умеренного Эрота, не угождают ему, не 

отводят ему во всем первого места, а оказывают все эти почести другому Эроту, 

идет ли речь о родителях - живых ли, умерших ли - или о богах. На то и 

существует искусство гадания, чтобы следить за любящими и врачевать их; вот и 

получается, что гадание - это творец дружбы между богами и людьми, потому что 

оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаем.

Вот сколь большим и многообразным, вернее сказать неограниченным, могуществом 

обладает всякий вообще Эрот, но Эрот, который у нас и у богов ведет ко благу, 

к рассудительности и справедливости, - этот Эрот обладает могуществом 

поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам 

дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас.

Возможно, что и я в своем похвальном слове Эроту многого не сказал, хотя так 

получилось не по моей воле. Но если я что-либо упустил, твое дело, Аристофан, 

дополнить мою речь. Впрочем, может быть, ты собираешься восхвалять этого бога 

как-либо иначе - ну, что ж, изволь, кстати и твоя икота прошла.

И Аристофан ответил:

- Да, прошла, но только после того, как я расчихался, и я даже удивляюсь, что 

пристойное поведение тела достигается таким шумным и щекотным способом: ведь 

икота сразу прошла, стоило мне несколько раз чихнуть.

- Ну что ты делаешь, дорогой, - возразил Аристофану Эриксимах, - ты 

острословишь перед началом речи, и мне придется во время твоей речи следить, 

чтобы ты не зубоскалил, а ведь ты мог бы говорить без помех.

- Ты прав, Эриксимах, - отвечал со смехом Аристофан, - беру то, что сказал, 

обратно. Но следить за мной тебе не придется, ибо не того боюсь я, что скажу 

что-нибудь смешное, - это было бы мне на руку и вполне в духе моей Музы, - а 

того, что стану посмешищем.

- Так легко тебе от меня не отделаться, Аристофан, - сказал Эриксимах. - Нет, 

будь начеку и говори так, словно тебе предстоит держать ответ за свои слова. 

А впрочем, я тебе, может быть, еще и дам поблажку.

Речь Аристофана: Эрот как стремление человека к изначальной целостности

- Конечно, Эриксимах, - начал Аристофан, - я намерен говорить не так, как ты 

и Павсаний. Мне кажется, что люди совершенно не сознают истинной мощи любви, 

ибо, если бы они сознавали ее, они бы воздвигали ей величайшие храмы и алтари 

и приносили величайшие жертвы, а меж тем ничего подобного не делается, хотя 

все это следует делать в первую очередь. Ведь Эрот - самый человеколюбивый 

бог, он помогает людям и врачует недуги, исцеление от которых было бы для 

рода человеческого величайшим счастьем. Итак, я попытаюсь объяснить вам его 

мощь, а уж вы будете учителями другим.

Раньше, однако, мы должны кое-что узнать о человеческой природе и о том, что 

она претерпела. Когда-то наша природа была не такой, как теперь, а совсем 

другой. Прежде всего, люди были трех полов, а не двух, как ныне, - мужского и 

женского, ибо существовал еще третий пол, который соединял в себе признаки 

этих обоих; сам он исчез, и от него сохранилось только имя, ставшее бранным, 

- андрогины, и из него видно, что они сочетали в себе вид и наименование 

обоих полов - мужского и женского. Кроме того, тело у всех было округлое, 

спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и 

у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух 

этих лиц, глядевшие в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две 

пары, срамных частей две, а прочее можно представить себе по всему, что уже 

сказано. Передвигался такой человек либо прямо, во весь рост, - так же как мы 

теперь, но любой из двух сторон вперед, либо, если торопился, шел колесом, 

занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях, что позволяло ему 

быстро бежать вперед. А было этих полов три, и таковы они были потому, что 

мужской искони происходит от Солнца, женский - от Земли, а совмещавший оба 

этих - от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала. Что же касается 

шаровидности этих существ и их кругового передвижения, то и тут сказывалось 

сходство с их прародителями. Страшные своей силой и мощью, они питали великие 

замыслы и посягали даже на власть богов, и то, что Гомер говорит об Эфиальте 

и Оте, относится к ним: это они пытались совершить восхождение на небо, чтобы 

напасть на богов.

И вот Зевс и прочие боги стали совещаться, как поступить с ними, и не знали, 

как быть: убить их, поразив род людской громом, как когда-то гигантов, - 

тогда боги лишатся почестей и приношений от людей; но и мириться с таким 

бесчинством тоже нельзя было. Наконец Зевс, насилу кое-что придумав, говорит:

- Кажется, я нашел способ сохранить людей, и положить конец их буйству, 

уменьшив их силу. Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, 

станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что число их увеличится. 

И ходить они будут прямо, на двух ногах. А если они и после этого не 

угомонятся и начнут буйствовать, я, сказал он, рассеку их пополам снова, и 

они запрыгают у меня на одной ножке.

Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой 

ягоды рябины или как режут яйцо волоском. И каждому, кого он разрезал, 

Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо и 

половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все 

остальное велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду 

кожу, как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь животом, 

завязывал получавшееся посреди живота отверстие - оно и носит ныне название 

пупка. Разгладив складки и придав груди четкие очертания, - для этого ему 

служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки 

кожи, - возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин, на память о 

прежнем состоянии. И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, 

каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они 

обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще 

от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна 

половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую 

половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина 

прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего 

мужчины. Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое 

устройство: он переставляет вперед срамные их части, которые до того были у 

них обращены в ту же стороны, что прежде лицо, так что семя они изливали не 

друг в друга, а в землю, как цикады. Переместил же он их срамные части, 

установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами, для того чтобы при 

совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда 

мужчина сойдется с мужчиной - достигалось все же удовлетворение от соития, 

после чего они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других 

своих нуждах. Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг 

к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и 

тем самым исцелить человеческую природу.

Итак, каждый из нас половинка человека, рассеченного на две камбалоподобные 

части, и поэтому каждый ищет всегда соответствующую ему половину. Мужчины, 

представляющие собой одну из частей того двуполого прежде существа, которое 

называлось андрогином, охочи до женщин, и блудодеи в большинстве своем 

принадлежат именно к этой породе, а женщины такого происхождения падки до 

мужчин и распутны. Женщины же, представляющие собой половинку прежней 

женщины, к мужчинам не очень расположены, их больше привлекают женщины, и 

лесбиянки принадлежат именно к этой породе. Зато мужчин, представляющих собой 

половинку прежнего мужчины, влечет ко всему мужскому: уже в детстве, будучи 

дольками существа мужского пола, они любят мужчин, и им нравится лежать и 

обниматься с мужчинами. Это самые лучшие из мальчиков и из юношей, ибо они от 

природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но 

это заблуждение: ведут они себя так не по своему бесстыдству, а по своей 

смелости, мужественности и храбрости, из пристрастия к собственному подобию. 

Тому есть убедительное доказательство: в зрелые годы только такие мужчины 

обращаются к государственной деятельности. Возмужав, они любят мальчиков, и у 

них нет природной склонности к деторождению и браку; к тому и другому их 

принуждает обычай, а сами они вполне довольствовались бы сожительством друг с 

другом без жен. Питая всегда пристрастие к родственному, такой человек 

непременно становится любителем юношей и другом влюбленных в него.

Когда кому-либо, будь то любитель юношей или всякий другой, случается 

встретить как раз свою половину, обоих охватывает такое удивительное чувство 

привязанности, близости и любви, что они поистине не хотят разлучаться даже 

на короткое время. И люди, которые проводят вместе всю жизнь, не могут даже 

сказать, чего они, собственно хотят друг от друга. Ведь нельзя же утверждать, 

что только ради удовлетворения похоти столь ревностно стремятся они быть 

вместе. Ясно, что душа каждого хочет чего-то другого; чего именно, она не 

может сказать и лишь догадывается о своих желаниях, лишь туманно намекает на 

них. И если бы перед ними, когда они лежат вместе, предстал Гефест со своими 

орудиями и спросил их: "Чего же, люди, вы хотите один от другого?" - а потом, 

видя, что им трудно ответить, спросил их снова: "Может быть вы хотите как 

можно дольше быть вместе и не разлучаться друг с другом ни днем, ни ночью? 

Если ваше желание именно таково, я готов сплавить вас и срастить воедино, и 

тогда из двух человек станет один, и, покуда вы живы, вы будете жить одной 

общей жизнью, а когда вы умрете, в Аиде будет один мертвец вместо двух, ибо 

умрете вы общей смертью. Подумайте только, этого ли вы жаждете и будете ли вы 

довольны, если достигнете этого?" - случись так, мы уверены, что каждый не 

только не отказался бы от подобного предложения и не выразил никакого другого 

желания, но счел бы, что услыхал именно то, о чем давно мечтал, одержимый 

стремлением слиться и сплавиться с возлюбленным в единое существо. Причина 

этому так, что такова была изначальная наша природа и мы составляли нечто 

целостное.

Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. 

Прежде, повторяю, мы были чем-то единым, а теперь, из-за нашей 

несправедливости, мы поселены богом порознь, как аркадцы лакедемонянами. 

Существует, значит, опасность, что, если мы не будем почтительны к богам, нас 

рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгробным 

изображениям, которые как бы распилены вдоль носа, не то значкам взаимного 

гостеприимства. Поэтому каждый должен учить каждого почтению к богам, чтобы 

нас не постигла эта беда и чтобы нашим уделом была целостность, к которой нас 

ведет и указывает нам дорогу Эрот. Не следует поступать наперекор Эроту: 

поступает наперекор ему лишь тот, кто враждебен богам. Наоборот, помирившись 

и подружившись с этим богом, мы встретим и найдем в тех, кого любим, свою 

половину, что теперь мало кому удается. Пусть Эриксимах не вышучивает мою 

речь, думая, что я мечу в Агафона и Павсания. Может быть, и они принадлежат к 

этим немногим и природа у них обоих мужская. Но я имею в виду вообще всех 

мужчин и всех женщин и хочу сказать, что наш род достигнет блаженства тогда, 

когда мы вполне удовлетворим Эрота и каждый найдет соответствующий себе 

предмет любви, чтобы вернуться к своей первоначальной природе. Но если это 

вообще самое лучшее, значит, из всего, что есть сейчас, наилучшим нужно 

признать то, что ближе всего к самому лучшему: встретить предмет любви, 

который тебе сродни. И следовательно, если мы хотим прославить бога, 

дарующего нам это благо, мы должны славить Эрота: мало того что Эрот и теперь 

приносит величайшую пользу, направляя нас к тому, кто близок нам и сродни, он 

сулит нам, если только мы будем чтить богов, прекрасное будущее, ибо сделает 

нас тогда счастливыми и блаженными, исцелив и вернув нас к нашей изначальной 

природе.

Такова, Эриксимах, - заключил он, - моя речь об Эроте, она совсем не похожа 

на твою. Еще раз прошу тебя, не вышучивай ее и дай нам послушать, что скажут 

остальные, вернее, двое оставшихся - Агафон и Сократ.

- Согласен, - сказал Эриксимах, - тем более что речь твоя была мне приятна. 

Не знай я, что и Сократ и Агафон великие знатоки любви, я бы очень боялся 

сейчас, что им нечего будет добавить, ибо многое и о самом разном уже 

сказано. А так я спокоен.

- Еще бы, - ответил ему Сократ, - ведь ты-то, Эриксимах, состязался на славу. 

А очутись ты в том положении, в каком я нахожусь или, вернее, окажусь, когда 

и Агафон произнесет свою речь, тебе было бы очень боязно, и ты чувствовал бы 

себя в точности так же, как я себя чувствую.

- Ты хочешь, Сократ, - сказал Агафон, - одурманить меня, чтобы я сбился от 

одной мысли, что эти зрители ждут от меня невесть какой прекрасной речи.

- У меня была бы очень скверная память, Агафон, - отвечал Сократ, - если бы 

я, видевший, как храбро и важно всходил ты с актерами на подмостки и перед 

исполнением сочиненных тобой же речей глядел в глаза тысячам зрителей без 

малейшего страха, мог подумать, что ты растеряешься перед небольшим нашим 

кружком.

- Неужели, Сократ, - сказал Агафон, - я, по-твоему, так упоен театром, что не 

понимаю, насколько для человека мало-мальски здравомыслящего несколько умных 

людей страшнее многих невежд?

- Нет, Агафон, - отвечал Сократ, - это было бы нехорошо с моей стороны, если 

бы я был о тебе такого нелепого мнения. Я не сомневаюсь, что, окажись ты в 

обществе тех, кто, по-твоему, действительно умен, ты считался бы с ними 

больше, чем с большинством. Но мы-то, боюсь я, к ним не относимся: мы-то ведь 

тоже были в театре и принадлежали к большинству. А вот окажись ты в обществе 

каких-нибудь умных людей, ты, наверное, устыдился бы их, если бы считал, что 

делаешь что-то постыдное, не так ли?

- Ты прав, - отвечал Агафон.

- Ну, а большинства ты не стал бы стыдиться, если бы считал, что делаешь 

что-то плохо?

- Дорогой мой Агафон, - вмешался в этот разговор Федр, - если ты будешь 

отвечать Сократу, ему будет уже совершенно безразлично, что здесь происходит, 

лишь бы у него был собеседник, тем более еще и красивый. Хоть мне и приятно 

слушать беседы Сократа, я должен позаботиться о восхвалении Эрота и 

потребовать от каждого из вас речи. Пусть каждый из вас обоих отдаст сначала 

дань этому богу, а потом уж беседуйте друг с другом в свое удовольствие.

Речь Агафона: совершенства Эрота

- Верно, Федр, - сказал Агафон, - и ничто не мешает мне начать речь. А 

побеседовать с Сократом мне еще не раз представится случай.

Но я хочу сначала сказать, как должен говорить, а уж потом говорить. Мне 

кажется, что все мои предшественники не столько восхваляли этого бога, 

сколько прославляли то счастье и те блага, которые приносит он людям. Между 

тем единственный верный способ построить похвальное слово кому бы то ни было 

- это разобрать, какими свойствами обладает тот, о ком идет речь, и то, 

причиной чего он является. Стало быть, и нам следовало бы воздать хвалу 

сначала самому Эроту и его свойствам, а затем уже его дарам.

Итак, я утверждаю, что из всех блаженных богов Эрот - если дозволено так 

сказать, не вызывания осуждения, - самый блаженный, потому что он самый 

красивый и самый совершенный из них. Самым красивым я называю его вот почему. 

Прежде всего, Федр, это самый молодой бог. Что я прав, убедительно доказывает 

он сам; ведь он бегом бежит от старости, которая явно не мешкает, - во всяком 

случае, она приходит к нам быстрее, чем нужно. Так вот, Эрот по природе своей 

ненавидит старость и обходит ее как можно дальше. Зато с молодыми он 

неразлучен, - недаром исстари говорят, что подобное стремится к подобному. 

Соглашаясь с Федром во многом другом, я не согласен с ним, что Эрот старше 

Иапета и Крона. Я утверждаю, что он самый молодой из богов и всегда молод, а 

что касается тех древних дел между богами, о которых повествуют Гесиод и 

Парменид, то причиной их, если эти поэты говорят правду, была Необходимость, 

а совсем не Любовь. Ведь боги не оскопляли бы и не заковывали друг друга и 

вообще не совершали бы насилий, если бы среди них был Эрот, а жили бы в мире 

и дружбе, как теперь, когда Эрот ими правит. Итак, он молод и - вдобавок к 

своей молодости - нежен. Чтобы изобразить нежность бога, нужен такой поэт, 

как Гомер. Утверждая, например, что Ата богиня, и притом нежная, - по крайней 

мере, стопы у нее нежны, Гомер выражается так:

Нежны стопы у нее: не касается ими

Праха земного она, по главам человеческим ходит.

Так вот, по-моему, он прекрасно доказал ее нежность, сказав, что ступает она 

не по твердому, а по мягкому. Тем же доказательством воспользуемся и мы, 

утверждая, что Эрот нежен. Ведь ходит он не по земле и даже не по головам, 

которые не так-то уж и мягки, нет, он и ходит и обитает в самой мягкой на 

свете области, водворяясь в нравах и душах богов и людей, причем не во всех 

душах подряд, а только в мягких, ибо, встретив суровый нрав, уходит прочь, 

когда же встретит мягкий - остается. А коль скоро всегда он касается и 

ногами, и всем только самого мягкого в самом мягком, он не может не быть 

необыкновенно нежным. Итак, это самый молодой бог и самый нежный. К тому же 

он отличается гибкостью форм. Не будь он гибок, он не мог бы всюду 

прокрадываться и сперва незаметно входить в душу, а потом выходить из нее. 

Убедительным доказательством соразмерности и гибкости форм Эрота служит то ни 

с чем не сравнимое благообразие, которым он, как все признают, обладает. Ведь 

у любви и безобразия вечная распря. А о красоте кожи этого бога можно судить 

по тому, что живет он среди цветов. Ведь на отцветшее и поблекшее - будь то 

душа, тело или что другое - Эрот не слетит, он останавливается и остается 

только в местах, где все цветет и благоухает.

О красоте этого бога сказано уже достаточно, хотя еще далеко не все. Теперь 

надо сказать о его добродетелях, самая главная из которых состоит в том, что 

Эрот не обижает ни богов, ни людей и что ни боги, ни люди не обижают Эрота. 

Ведь если он сам страдает, то не от насилия - Эрота насилие не касается, а 

если причиняет страдание, то опять-таки без насилия, ибо Эроту служат всегда 

добровольно, а что делается с обоюдного согласия, то "законы, эти владыки 

государства", признают справедливым. Кроме справедливости, ему в высшей 

степени свойственна рассудительность. Ведь рассудительность - это, по общему 

признанию, уменье обуздывать свои вожделения и страсти, а нет страсти, 

которая была бы сильнее Эрота. Но если страсти слабее, чем он, - значит, они 

должны подчиняться ему, а он - обуздывать их. А если Эрот обуздывает желания 

и страсти, его нужно признать необыкновенно рассудительным. Да и в храбрости 

с Эротом "и самому Аресу не тягаться бы". Ведь не Арес владеет Эротом, а Эрот 

Аресом, - то есть любовь к Афродите. А владеющий сильнее того, кем он 

владеет, и значит, Эрот, раз он сильнее того, кто храбрее всех, должен быть 

самым большим храбрецом.

Итак, относительно справедливости, рассудительности и храбрости этого бога 

сказано, остается сказать о его мудрости. Ну что ж, попытаемся, насколько это 

возможно, не осрамиться и тут. Прежде всего, чтобы и мне почтить свое 

искусство, как Эриксимах почтил свое, скажу: этот бог настолько искусный 

поэт, что способен и другого сделать поэтом. Во всяком случае, каждый, кого 

коснется Эрот, становится поэтом, хотя бы "дотоле он и был чужд Музам". А это 

может нам служить доказательством, что Эрот хороший поэт, сведущий вообще во 

всех видах мусических творений. Ведь чего сам не имеешь, того и другому не 

передашь, а чего сам не знаешь, тому и других не научишь. А уж что касается 

сотворения всего живого, кто станет отрицать, что благодаря мудрости Эрота 

возникает и образуется все, что живет?

И мастерство в искусстве и ремеслах - разве мы не знаем, что те, чьим 

учителем оказывается этот бог, достигали великой славы, а те, кого Эрот не 

коснулся, прозябали в безвестности? Ведь искусство стрельбы из лука, 

искусство врачевания и прорицания Аполлон открыл тогда, когда им руководили 

любовь и страсть, так что его тоже можно считать учеником Эрота, наставника 

Муз в искусстве, Гефеста - в кузнечном деле, Афины - в ткацком, Зевса - в 

искусстве "править людьми и богами".

Вот почему и дела богов пришли в порядок только тогда, когда среди них 

появилась любовь, разумеется, любовь к красоте, ибо безобразие не вызывает 

любви. Дотоле, как я уже сказал вначале, среди богов творилось, по преданию, 

много ужасных дел, и виною тому было господство Необходимости. А стоило лишь 

появиться этому богу, как из любви к прекрасному возникли всякие блага для 

богов и людей. Таким образом, Федр, мне кажется, что Эрот, который сначала 

был сам прекраснейшим и совершеннейшим богом, стал потом источником этих же 

качеств для прочих. Мне хочется даже сказать стихами, что это он дарует

Людям мир и покой, безветрие в море широком,

Буйного вихря молчанье и сон безмятежный на ложе.

Избавляя нас от отчужденности и призывая к сплоченности, он устраивает всякие 

собрания, вроде сегодняшнего, и становится нашим предводителем на 

празднествах, в хороводах и при жертвоприношениях. Кротости любитель, 

грубости гонитель, он приязнью богат, неприязнью небогат. К добрым терпимый, 

мудрецами чтимый, богами любимый; воздыханье незадачливых, достоянье 

удачливых; отец роскоши, изящества и неги, радостей, страстей и желаний; 

благородных опекающий, а негодных презирающий, он и в страхах и в мученьях, и 

в помыслах и в томленьях лучший наставник, помощник, спаситель и спутник, 

украшение богов и людей, самый прекрасный и самый достойный вождь, за которым 

должен следовать каждый, прекрасно воспевая его и вторя его прекрасной песне, 

завораживающей помыслы всех богов и людей.

Вот какую речь, Федр, посвящаю я этому богу, в меру смешав в ней, насколько 

это в моих силах, серьезное и шутку.

Когда Агафон кончил, все присутствующие, по словам Аристодема, одобрительно 

зашумели, находя, что молодой человек говорил достойно себя и бога. Тогда 

Сократ повернулся к Эриксимаху и сказал:

- Ну, теперь-то тебе, сын Акумена, уже не кажется, что прежние мои страхи 

были напрасны и что не был я прорицателем, сказав, что Агафон произнесет 

великолепную речь, а я окажусь в затруднении?

- Одно твое прорицание, - отвечал Эриксимах, - что Агафон будет говорить 

превосходно, сбылось, а вот что ты окажешься в затруднении, никак не верится.

- Да как же мне или любому другому, кто должен говорить после такой 

прекрасной и богатой речи, - воскликнул Сократ, - не стать, милый ты мой, в 

тупик! И если начало ее еще не столь восхитительно, то какого слушателя не 

поразит красота слов и подбор их в заключительной части? Я, например, как 

подумал, что мне не сказать ничего такого, что хотя бы только приближалось по 

красоте к этой речи, готов был бежать от стыда, если бы можно было. Речь эта 

напомнила мне Горгия, и я, прямо-таки по Гомеру, боялся, что под конец своей 

речи Агафон напустит на мою речь голову Горгия, этого великого говоруна, а 

меня самого превратит в камень безгласный. И я понял, как был я смешон, когда 

согласился произнести в очередь с вами похвальное слово Эроту и сказал, что 

знаю толк в любовных делах, хотя, оказывается, понятия не имею о том, как 

надлежит строить похвальную речь. Я, по своей простоте, думал, что о любом 

восхваляемом предмете нужно говорить правду, и это главное, а из правды 

выбрать самое замечательное и расположить в наиболее подходящем порядке.

Так вот, я был слишком самонадеян, когда полагал, что скажу хорошую речь, раз 

знаю верный способ воздать хвалу любому предмету. Оказывается, уменье 

произнести прекрасную похвальную речь состоит вовсе не в этом, а в том, чтобы 

приписать предмету как можно больше прекрасных качеств, не думая, обладает он 

ими или нет: не беда, стало быть, если и солжешь. Видно, заранее был уговор, 

что каждый из нас должен лишь делать вид, что восхваляет Эрота, а не 

восхвалять его в самом деле. Поэтому-то вы, наверное, и приписываете Эроту 

все, что угодно, любые свойства, любые заслуги, лишь бы выставить его в самом 

прекрасном и благородном свете - перед теми, разумеется, кто не знает его, но 

никак не перед людьми осведомленными. И похвальное слово получается красивое 

и торжественное. Но я-то не знал такого способа строить похвальные речи и по 

неведению согласился говорить в очередь с вами. Стало быть, "язык лишь дал 

согласье, но не сердце, нет". А на нет и суда нет. Строить свою речь по 

такому способу я не стану, потому что попросту не могу. Правду, однако, если 

хотите, я с удовольствием скажу вам на свой лад, но только не в лад вашим 

речам, чтобы не показаться смешным. Решай же, Федр, нужна ли тебе еще и такая 

речь, где об Эроте будет сказана правда, и притом в первых попавшихся, взятых 

наугад выражениях.

Тут Федр и все прочие стали просить его, чтобы он говорил так, как находит 

нужным.

- В таком случае, Федр, - сказал Сократ, - позволь мне задать несколько 

вопросов Агафону, чтобы начать речь, уже столковавшись с ним.

- Разрешаю, - сказал Федр, - спрашивай.

Речь Сократа: цель Эрота - овладение благом

И Сократ, продолжал Аристодем, начал примерно так:

- Ты показал в своей речи поистине прекрасный пример, дорогой Агафон, когда 

говорил, что прежде надо сказать о самом Эроте и его свойствах, а потом уже о 

его делах. Такое начало очень мне по душе. Так вот, поскольку ты прекрасно и 

даже блестяще разобрал свойства Эрота, ответь-ка мне вот что. Есть ли Эрот 

непременно любовь к кому-то или нет? Я не спрашиваю, любовь ли это, скажем, к 

отцу или матери - смешон был бы вопрос, есть ли Эрот любовь к матери или 

отцу, - нет, я спрашиваю тебя так, как спросил бы ну, например, об отце: раз 

он отец, то ведь он непременно доводится отцом кому-то? Если бы ты захотел 

ответить на это правильно, ты бы, вероятно, сказал мне, что отец всегда 

доводится отцом дочери или сыну, не так ли?

- Конечно, - отвечал Агафон.

- И мать точно так же, не правда ли?

Агафон согласился и с этим.

- Тогда ответь еще на вопрос-другой, чтобы тебе легче было понять, чего я 

хочу. Если брат действительно брат, то ведь он обязательно брат кому-то?

Агафон отвечал, что это так.

- Брату, следовательно, или сестре? - спросил Сократ.

Агафон отвечал утвердительно.

- Теперь, - сказал Сократ, - попытайся ответить насчет любви. Есть ли Эрот 

любовь к кому-нибудь или нет?

- Да, конечно.

- Так вот, запомни это покрепче и не забывай, а пока ответь, вожделеет ли 

Эрот к тому, кто является предметом любви, или нет?

- Конечно, вожделеет, - отвечал Агафон.

- Когда же он любит и вожделеет: когда обладает предметом любви или когда не 

обладает?

- По всей вероятности, когда не обладает, - сказал Агафон.

- А может быть, - спросил Сократ, - это не просто вероятность, но 

необходимость, что вожделение вызывает то, чего недостает, а не то, в чем нет 

недостатка? Мне, например, Агафон, сильно сдается, что это необходимость. А 

тебе как?

- И мне тоже, - сказал Агафон.

- Отличный ответ. Итак, пожелал бы, например, рослый быть рослым, а сильный 

сильным?

- Мы же согласились, что это невозможно. Ведь у того, кто обладает этими 

качествами, нет недостатка в них.

- Правильно. Ну, а если сильный, - продолжал Сократ, - хочет быть сильным, 

проворный проворным, здоровый здоровым и так далее? В этом случае можно, 

пожалуй, думать, что люди, уже обладающие какими-то свойствами, желают как 

раз того, чем они обладают. Так вот, чтобы не было никаких недоразумений, я 

рассматриваю и этот случай. Ведь если рассудить, Агафон, то эти люди 

неизбежно должны уже сейчас обладать упомянутыми свойствами - как же им еще и 

желать их? А дело тут вот в чем. Если кто-нибудь говорит: "Я хоть и здоров, а 

хочу быть здоровым, я хоть и богат, а хочу быть богатым, то есть желаю того, 

что имею", - мы вправе сказать ему: "Ты, дорогой, обладая богатством, 

здоровьем и силой, хочешь обладать ими и в будущем, поскольку в настоящее 

время ты все это волей-неволей имеешь. Поэтому, говоря: "Я желаю того, что у 

меня есть", ты говоришь, в сущности: "Я хочу, чтобы то, что у меня есть 

сейчас, было у меня и в будущем". Согласился бы он с нами?

Агафон ответил, что согласился бы. Тогда Сократ сказал:

- А не значит ли это любить то, чего у тебя еще нет и чем не обладаешь, если 

ты хочешь сохранить на будущее то, что имеешь теперь?

- Конечно, значит, - отвечал Агафон.

- Следовательно, и этот человек, и всякий другой желает того, чего нет 

налицо, чего он не имеет, что не есть он сам и в чем испытывает нужду, и 

предметы, вызывающие любовь и желание, именно таковы?

- Да, конечно, - отвечал Агафон.

- Ну, а теперь, - продолжал Сократ, - подведем итог сказанному. Итак, 

во-первых, Эрот это всегда любовь к кому-то или к чему-то, а во-вторых, 

предмет ее - то, в чем испытываешь нужду, не так ли?

- Да, - отвечал Агафон.

- Вспомни вдобавок, любовью к чему назвал ты в своей речи Эрота? Если хочешь, 

я напомню тебе. По-моему, ты сказал что-то вроде того, что дела богов пришли 

в порядок благодаря любви к прекрасному, поскольку, мол, любви к безобразному 

не бывает? Не таков ли был смысл твоих слов?

- Да, именно таков, - отвечал Агафон.

- И сказано это было вполне справедливо, друг мой, - продолжал Сократ. - Но 

не получается ли, что Эрот - это любовь к красоте, а не к безобразию?

Агафон согласился с этим.

- А не согласились ли мы, что любят то, в чем нуждаются и чего не имеют?

- Согласились, - отвечал Агафон.

- И значит, Эрот лишен красоты и нуждается в ней?

- Выходит, что так, - сказал Агафон.

- Так неужели ты назовешь прекрасным то, что совершенно лишено красоты и 

нуждается в ней?

- Нет, конечно.

- И ты все еще утверждаешь, что Эрот прекрасен, - если дело обстоит так?

- Получается, Сократ, - отвечал Агафон, - что я сам не знал, что тогда 

говорил.

- А ведь ты и в самом деле прекрасно говорил, Агафон. Но скажи еще вот что. 

Не кажется ли тебе, что доброе прекрасно?

- Кажется.

- Но если Эрот нуждается в прекрасном, а доброе прекрасно, то, значит, он 

нуждается и в добре.

- Я, - сказал Агафон, - не в силах спорить с тобой, Сократ. Пусть будет 

по-твоему.

- Нет, милый мой Агафон, ты не в силах спорить с истиной, а спорить с 

Сократом дело нехитрое.

Но теперь я оставлю тебя в покое. Я попытаюсь передать вам речь об Эроте, 

которую услыхал некогда от одной мантинеянки, Диотимы, женщины очень сведущей 

и в этом и во многом другом и добившейся однажды для афинян во время 

жертвоприношения перед чумой десятилетней отсрочки этой болезни, - а 

Диотима-то и просветила меня в том, что касается любви, - так вот, я 

попытаюсь передать ее речь, насколько это в моих силах, своими словами, 

отправляясь от того, в чем мы с Агафоном только что согласились.

Итак, следуя твоему, Агафон, примеру, нужно сначала выяснить, что такое Эрот 

и каковы его свойства, а потом уже, каковы его дела. Легче всего, мне 

кажется, выяснить это так же, как некогда та чужеземка, а она задавала мне 

вопрос за вопросом. Я говорил ей тогда примерно то же, что мне сейчас Агафон: 

Эрот - это великий бог, это любовь к прекрасному. А она доказала мне теми же 

доводами, какими я сейчас Агафону, что он, вопреки моим утверждениям, совсем 

не прекрасен и вовсе не добр. И тогда я спросил ее:

- Что ты говоришь, Диотима? Значит, Эрот безобразен и подл?

А она ответила:

- Не богохульствуй! Неужели то, что не прекрасно, непременно должно быть, 

по-твоему, безобразным?

- Конечно.

- И значит, то, что не мудро, непременно невежественно? Разве ты не замечал, 

что между мудростью и невежеством есть нечто среднее?

- Что же?

- Стало быть, тебе неведомо, что правильное, но не подкрепленное объяснением 

мнение нельзя назвать знанием? Если нет объяснения, какое же это знание? Но 

это и не невежество. Ведь если это соответствует тому, что есть на самом 

деле, какое же это невежество? По-видимому, верное представление - это нечто 

среднее между пониманием и невежеством.

- Ты права, - сказал я.

- А в таком случае не стой на том, что все, что не прекрасно, безобразно, а 

все, что не добро, есть зло. И, признав, что Эрот не прекрасен и также не 

добр, не думай, что он должен быть безобразен и зол, а считай, что он 

находится где-то посредине между этими крайностями.

- И все-таки, - возразил я, - все признают его великим богом.

- Ты имеешь в виду всех несведущих или также и сведущих? - спросила она.

- Всех вообще.

- Как же могут, Сократ, - засмеялась она, - признавать его великим богом те 

люди, которые и богом-то его не считают?

- Кто же это такие? - спросил я.

- Ты первый, - отвечала она, - я вторая.

- Как можешь ты так говорить? - спросил я.

- Очень просто, - отвечала она. - Скажи мне, разве ты не утверждаешь, что все 

боги блаженны и прекрасны? Или, может быть, ты осмелишься о ком-нибудь из 

богов сказать, что он не прекрасен и не блажен?

- Нет, клянусь Зевсом, не осмелюсь, - ответил я.

- А блаженным ты называешь не тех ли, кто прекрасен и добр?

- Да, именно так.

- Но ведь насчет Эрота ты признал, что, не отличаясь ни добротою, ни 

красотой, он вожделеет к тому, чего у него нет.

- Да, я это признал.

- Так как же он может быть богом, если обделен добротою и красотой?

- Кажется, он и впрямь не может им быть.

- Вот видишь, - сказала она, - ты тоже не считаешь Эрота богом.

- Так что же такое Эрот? - спросил я. - Смертный?

- Нет, никоим образом.

- А кто же?

- Как мы уже выяснили, нечто среднее между бессмертным и смертным.

- Кто же он, Диотима?

- Великий гений, Сократ. Ведь все гении представляют собой нечто среднее 

между богом и смертным.

- Каково же из назначение?

- Быть истолкователями и посредниками между людьми и богами, передавая богам 

молитвы и жертвы людей, а людям наказы богов и вознаграждения за жертвы. 

Пребывая посредине, они заполняют промежуток между теми и другими, так что 

Вселенная связана внутренней связью. Благодаря им возможны всякие прорицания, 

жреческое искусство и вообще все, что относится к жертвоприношениям, 

таинствам, заклинаниям, пророчеству и чародейству. Не соприкасаясь с людьми, 

боги общаются и беседуют с ними только черед посредство гениев - и наяву и во 

сне. И кто сведущ в подобных делах, тот человек божественный, а сведущий во 

всем прочем, будь то какое-либо искусство или ремесло, просто ремесленник. 

Гении эти многочисленны и разнообразны, и Эрот - один из них.

- Кто же его отец и мать? - спросил я.

- Рассказывать об этом долго, - отвечала она, - но все-таки я тебе расскажу.

Когда родилась Афродита, боги собрались на пир, и в числе их был Порос, сын 

Метиды. Только они отобедали - а еды у них было вдоволь, - как пришла просить 

подаяния Пения и стала у дверей. И вот Порос, охмелев от нектара - вина тогда 

еще не было, - вышел в сад Зевса и, отяжелевший, уснул. И тут Пения, задумав 

в своей бедности родить ребенка от Пороса, прилегла к нему и зачала Эрота. 

Вот почему Эрот - спутник и слуга Афродиты: ведь он был зачат на празднике 

рождения этой богини; кроме того, он по самой своей природе любит красивое: 

ведь Афродита красавица. Поскольку же он сын Пороса и Пении, дело с ним 

обстоит так: прежде всего он всегда беден и, вопреки распространенному 

мнению, совсем не красив и не нежен, а груб, неопрятен, не обут и бездомен; 

он валяется на голой земле, под открытым небом, у дверей, на улицах и, как 

истинный сын своей матери, из нужды не выходит. Но с другой стороны, он 

по-отцовски тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он 

искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности и достигает 

ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей, колдун и софист. По 

природе своей он ни бессмертен, ни смертен: в один и тот же день он то живет 

и расцветает, если дела его хороши, то умирает, но, унаследовав природу отца, 

оживает опять. Все, что он ни приобретает, идет прахом, отчего Эрот никогда 

не бывает ни богат, ни беден.

Он находится также посредине между мудростью и невежеством, и вот почему. Из 

богов никто не занимается философией и не желает стать мудрым, поскольку боги 

и так уже мудры; да и вообще тот, кто мудр, к мудрости не стремится. Но не 

занимаются философией и не желают стать мудрыми опять-таки и невежды. Ведь 

тем-то и скверно невежество, что человек и не прекрасный, и не совершенный, и 

не умный вполне доволен собой. А кто не считает, что в чем-то нуждается, тот 

и не желает того, в чем, по его мнению, не испытывает нужды.

- Так кто же, Диотима, - спросил я, - стремится к мудрости, коль скоро ни 

мудрецы, ни невежды философией не занимаются?

- Ясно и ребенку, - отвечала она, - что занимаются ею те, кто находится 

посредине между мудрецами и невеждами, а Эрот к ним и принадлежит. Ведь 

мудрость - это одно из самых прекрасных на свете благ, а Эрот - это любовь к 

прекрасному, поэтому Эрот не может не быть философом, т.е. любителем 

мудрости, а философ занимает промежуточное положение между мудрецом и 

невеждой. Обязан же он этим опять-таки своему происхождению: ведь отец у него 

мудр и богат, а мать не обладает ни мудростью, ни богатством. Такова, дорогой 

Сократ, природа этого гения. Что же касается твоего мнения об Эроте, то в нем 

нет ничего удивительного. Судя по твоим словам, ты считал, что Эрот есть 

предмет любви, а не любящее начало. Потому-то, я думаю, Эрот и показался тебе 

таким прекрасным. Ведь предмет любви и в самом деле и прекрасен, и нежен, и 

полон совершенства, и достоин зависти. А любящее начало имеет другой облик, 

такой, примерно, как я сейчас описала.

Тогда я сказал ей:

- Пусть так, чужеземка, ты говорила прекрасно. Но если Эрот таков, какая 

польза от него людям?

- А это, Сократ, - сказала она, - я сейчас и попытаюсь тебе объяснить. Итак, 

свойства и происхождение Эрота тебе известны, а представляет он собой, как ты 

говоришь, любовь к прекрасному. Ну, а если бы нас спросили: "Что же это 

такое, Сократ и Диотима, любовь к прекрасному?" - или, выражаясь еще точнее: 

"Чего же хочет тот, кто любит прекрасное?"

- Чтобы оно стало его уделом, - ответил я.

- Но твой ответ, - сказала она, - влечет за собой следующий вопрос, а именно: 

"Что же приобретет тот, чьим уделом станет прекрасное?"

Я сказал, что не могу ответить на такой вопрос сразу.

- Ну, а если заменить слово "прекрасное" словом "благо" и спросить тебя: 

"Скажи, Сократ, чего хочет тот, кто любит благо?"

- Чтобы оно стало его уделом, - отвечал я.

- А что приобретает тот, чьим уделом окажется благо? - спросила она.

- На это, - сказал я, - ответить легче. Он будет счастлив.

- Правильно, счастливые счастливы потому, что обладают благом, - подтвердила 

она. - А спрашивать, почему хочет быть счастливым тот, кто хочет им быть, 

незачем. Твоим ответом вопрос, по-видимому, исчерпан.

- Ты права, - согласился я.

- Ну, а это желание и эта любовь присущи, по-твоему, всем людям, и всегда ли 

они желают себе блага, по-твоему?

- Да, - отвечал я. - Это присуще всем.

- Но если все и всегда любят одно и то же, - сказала она, - то почему же, 

Сократ, мы говорим не обо всех, что они любят, а об одних говорим так, а о 

других - нет?

- Я и сам этому удивляюсь, - отвечал я.

- Не удивляйся, - сказала она. - Мы просто берем одну какую-то разновидность 

любви и, закрепляя за ней название общего понятия, именуем любовью только ее, 

а другие разновидности называем иначе.

- Например? - спросил я.

- Изволь, - отвечала она. - Ты знаешь, творчество - понятие широкое. Все, что 

вызывает переход из небытия в бытие, - творчество, и, следовательно, создание 

любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех 

создателей - их творцами.

- Совершенно верно, - согласился я.

- Однако, - продолжала она, - ты знаешь, что они не называются творцами, а 

именуются иначе, ибо из всех видов творчества выделена одна область - область 

музыки и стихотворных размеров, к которой и принято относить наименование 

"творчество". Творчеством зовется только она, а творцами-поэтами - только те, 

кто в ней подвизается.

- Совершенно верно, - согласился я.

- Так же обстоит дело и с любовью. По сути, всякое желание блага и счастья - 

это для всякого великая и коварная любовь. Однако о тех, кто предан таким ее 

видам, как корыстолюбие, любовь к телесным упражнениям, любовь к мудрости, не 

говорят, что они любят и что они влюблены, - только к тем, кто занят и 

увлечен одним лишь определенным видом любви, относят общие названия "любовь", 

"любить" и "влюбленные".

- Пожалуй, это правда, - сказал я.

- Некоторые утверждают, - продолжала она, - что любить - значит искать свою 

половину. А я утверждаю, что ни половина, ни целое не вызовет любви, если не 

представляет собой, друг мой, какого-то блага. Люди хотят, чтобы им отрезали 

руки и ноги, если эти части собственного их тела кажутся им негодными. Ведь 

ценят люди вовсе не свое, если, конечно, не называть все хорошее своим и 

родственным себе, а все дурное - чужим, - нет, любят они только хорошее. А ты 

как думаешь?

- Я думаю так же, - отвечал я.

- Нельзя ли поэтому просто сказать, что люди любят благо?

- Можно, - ответил я.

- А не добавить ли, - продолжала она, - что люди любят и обладать благом?

- Добавим.

- И не только обладать им, но обладать вечно?

- Добавим и это.

- Не есть ли, одним словом, любовь не что иное, как любовь к вечному 

обладанию благом?

- Ты говоришь сущую правду, - сказал я.

- Ну, а если любовь - это всегда любовь к благу, - сказала она, - то скажи 

мне, каким образом должны поступать те, кто к нему стремится, чтобы их пыл и 

рвение можно было назвать любовью? Что они должны делать, ты можешь сказать?

- Если бы мог, - отвечал я, - я не восхищался бы твоей мудростью и не ходил к 

тебе, чтобы все это узнать.

- Ну, так я отвечу тебе, - сказала она. - Они должны родить в прекрасном как 

телесно, так и духовно.

- Нужно быть гадателем, - сказал я, - чтобы понять, что ты имеешь в виду, а 

мне это непонятно.

- Ну что ж, - отвечала она, - скажу яснее. Дело в том, Сократ, что все люди 

беременны как телесно, так и духовно, и, когда они достигают известного 

возраста, природа наша требует разрешения от бремени. Разрешиться же она 

может только в прекрасном, но не в безобразном. Соитие мужчины и женщины есть 

такое разрешение. И это дело божественное, ибо зачатие и рождение суть 

проявления бессмертного начала в существе смертном. Ни то ни другое не может 

произойти в неподходящем, а неподходящее для всего божественного - это 

безобразие, тогда как прекрасное - это подходящее. Таким образом, Мойра и 

Илифия всякого рождения - это Красота. Поэтому, приблизившись к прекрасному, 

беременное существо проникается радостью и весельем, родит и производит на 

свет, а приблизившись к безобразному, мрачнеет, огорчается, съеживается, 

отворачивается, замыкается и, вместо того чтобы родить, тяготится задержанным 

в утробе плодом. Вот почему беременные и те, кто уже на сносях, так жаждут 

прекрасного - оно избавляет их от великих родильных мук. Но любовь, - 

заключила она, - вовсе не есть стремление к прекрасному, как то тебе, Сократ, 

кажется.

- А что же она такое?

- Стремление родить и произвести на свет в прекрасном.

- Может быть, - сказал я.

- Несомненно, - сказала она. - А почему именно родить? Да потому, что 

рождение - это та доля бессмертия и вечности, которая отпущена смертному 

существу. Но если любовь, как мы согласились, есть стремление к вечному 

обладанию благом, то наряду с благом нельзя не желать и бессмертия. А значит, 

любовь - это стремление и к бессмертию.

Всему этому она учила меня всякий раз, когда беседовала со мной о любви. А 

однажды она спросила меня:

- В чем, по-твоему, Сократ, причина этой любви и этого вожделения? Не замечал 

ли ты, в сколь необыкновенном состоянии бывают все животные, и наземные и 

пернатые, когда они охвачены страстью деторождения? Они пребывают в любовной 

горячке сначала во время спаривания, а потом - когда кормят детенышей, ради 

которых они готовы и бороться с самыми сильными, как бы ни были слабы сами, и 

умереть, и голодать, только чтобы их выкормить, и вообще сносить все, что 

угодно. О людях еще можно подумать, - продолжала она, - что они делают это по 

велению разума, но в чем причина таких любовных порывов у животных, ты можешь 

сказать?

И я снова сказал, что не знаю.

- И ты рассчитываешь стать знатоком любви, - спросила она, - не поняв этого?

- Но ведь я же, как я только что сказал, потому и хожу к тебе, Диотима, что 

мне нужен учитель. Назови же мне причину и этого и всего другого, 

относящегося к любви!

- Так вот, - сказала она, - если ты убедился, что любовь по природе своей - 

это стремление к тому, о чем мы не раз уже говорили, то и тут тебе нечему 

удивляться. Ведь у животных, так же как и у людей, смертная природа стремится 

стать по возможности бессмертной и вечной. А достичь этого она может только 

одним путем - порождением, оставляя всякий раз новое вместо старого; ведь 

даже за то время, покуда о любом живом существе говорят, что оно живет и 

остается самим собой - человек, например, от младенчества до старости 

считается одним и тем же лицом, - оно никогда не бывает одним и тем же, хоть 

и числится прежним, а всегда обновляется, что-то непременно теряя, будь то 

волосы, плоть, кости, кровь или вообще все телесное, да и не только телесное, 

но и то, что принадлежит душе: ни у кого не остаются без перемен ни его 

привычки и нрав, ни мнения, ни желания, ни радости, ни горести, ни страхи, 

всегда что-то появляется, а что-то утрачивается. Еще удивительнее, однако, 

обстоит дело с нашими знаниями: мало того что какие-то знания у нас 

появляются, а какие-то мы утрачиваем и, следовательно, никогда не бываем 

прежними и в отношении знаний, - такова же участь каждого вида знаний в 

отдельности. То, что называется упражнением, обусловлено не чем иным, как 

убылью знания, ибо забвение - это убыль какого-то знания, а упражнение, 

заставляя нас вновь вспоминать забытое, сохраняет нам знание настолько, что 

оно кажется прежним. Так вот, таким же образом сохраняется и все смертное: в 

отличие от божественного, оно не остается всегда одним и тем же, но, 

устаревая и уходя, оставляет новое свое подобие. Вот каким способом, Сократ, 

- заключила она, - приобщается к бессмертию смертное - и тело, и все 

остальное. Другого способа нет. Не удивляйся же, что каждое живое существо по 

природе своей заботится о своем потомстве. Бессмертия ради сопутствует всему 

на свете рачительная эта любовь.

Выслушав ее речь, я пришел в изумление и сказал:

- Да неужели, премудрая Диотима, это действительно так?

И она отвечала, как отвечают истинные мудрецы:

- Можешь быть уверен в этом, Сократ. Возьми людское честолюбие - ты удивишься 

его бессмысленности, если не вспомнишь то, что я сказала, и упустишь из виду, 

как одержимы люди желанием сделать громким свое имя, "чтобы на вечное время 

стяжать бессмертную славу", ради которой они готовы подвергать себя еще 

большим опасностям, чем ради своих детей, тратить деньги, сносить любые 

тяготы, умереть, наконец. Ты думаешь, - продолжала она, - Алкестиде 

захотелось бы умереть за Адмета, Ахиллу - вслед за Патроклом, а вашему Кодру 

- ради будущего царства своих детей, если бы все они не надеялись оставить ту 

бессмертную память о своей добродетели, которую мы и сейчас сохраняем? Я 

думаю, - сказала она, - что все делают все ради такой бессмертной славы об их 

добродетели, и, чем люди достойнее, тем больше они и делают. Бессмертие - вот 

чего они жаждут.

Те, у кого разрешиться от бремени стремится тело, - продолжала она, - 

обращаются больше к женщинам и служат Эроту именно так, надеясь деторождением 

приобрести бессмертие и счастье и оставить о себе память на вечные времена. 

Беременные же духовно - ведь есть и такие, - пояснила она, - которые 

беременны духовно, и притом в большей даже мере, чем телесно, - беременны 

тем, что как раз душе и подобает вынашивать. А что ей подобает вынашивать? 

Разум и прочие добродетели. Родителями их бывают все творцы и те из мастеров, 

которых можно назвать изобретательными. Самое же важное и прекрасное - это 

разуметь, как управлять государством и домом, и называется это уменье 

рассудительностью и справедливостью. Так вот, кто смолоду вынашивает духовные 

качества, храня чистоту и с наступлением возмужалости, но испытывает 

страстное желание родить, тот, я думаю, тоже ищет везде прекрасное, в котором 

он мог бы разрешиться от бремени, ибо в безобразном он ни за что не родит. 

Беременный, он радуется прекрасному телу больше, чем безобразному, но 

особенно рад он, если такое тело встретится ему в сочетании с прекрасной, 

благородной и даровитой душой: для такого человека он сразу находит слова о 

добродетели, о том, каким должен быть и чему должен посвятить себя достойный 

муж, и принимается за его воспитание. Проводя время с таким человеком, он 

соприкасается с прекрасным и родит на свет то, чем давно беремен. Всегда 

помня о своем друге, где бы тот ни был - далеко или близко, он сообща с ним 

растит свое детище, благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и 

отец, и дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети прекраснее 

и бессмертнее. Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь таких детей, чем 

обычных, если подумает о Гомере, Гесиоде и других прекрасных поэтах, чье 

потомство достойно зависти, ибо оно приносит им бессмертную славу и сохраняет 

память о них, потому что и само незабываемо и бессмертно. Или возьми, если 

угодно, - продолжала она, - детей, оставленных Ликургом в Лакедемоне - детей, 

спасших Лакедемон и, можно сказать, всю Грецию. В почете у вас и Солон, 

родитель ваших законов, а в разных других местах, будь то у греков или у 

варваров, почетом пользуется много других людей, совершивших множество 

прекрасных дел и породивших разнообразные добродетели. Не одно святилище 

воздвигнуто за таких детей этим людям, а за обычных детей никому еще не 

воздвигали святилищ.

Во все эти таинства любви можно, пожалуй, посвятить и тебя, Сократ. Что же 

касается тех высших и сокровеннейших, ради которых первые, если разобраться, 

и существуют на свете, то я не знаю, способен ли ты проникнуть в них. Сказать 

о них я, однако, скажу, - продолжала она, - за мной дело не станет. Так 

попытайся же следовать за мной, насколько сможешь.

Кто хочет избрать верный путь ко всему этому, должен начать с устремления к 

прекрасным телам в молодости. Если ему укажут верную дорогу, он полюбит 

сначала одно какое-то тело и родит в нем прекрасные мысли, а потом поймет, 

что красота одного тела родственна красоте любого другого и что если 

стремиться к идее прекрасного, то нелепо думать, будто красота у всех тел не 

одна и та же. Поняв это, он станет любить все прекрасные тела, а к тому 

одному охладеет, ибо сочтет такую чрезмерную любовь ничтожной и мелкой. После 

этого он начнет ценить красоту души выше, чем красоту тела, и, если ему 

попадется человек хорошей души, но не такой уж цветущий, он будет вполне 

доволен, полюбит его и станет заботиться о нем, стараясь родить такие 

суждения, которые делают юношей лучше, благодаря чему невольно постигнет 

красоту нравов и обычаев и, увидев, что все это прекрасное родственно между 

собою, будет считать красоту тела чем-то ничтожным. От нравов он должен 

перейти к наукам, чтобы увидеть красоту наук и, стремясь к красоте уже во 

всем ее многообразии, не быть больше ничтожным и жалким рабом чьей-либо 

привлекательности, плененным красотой одного какого-то мальчишки, человека 

или характера, а повернуть к открытому морю красоты и, созерцая его в 

неуклонном стремлении к мудрости, обильно рождать великолепные речи и мысли, 

пока наконец, набравшись тут сил и усовершенствовавшись, он не узрит того 

единственного знания, которое касается прекрасного, и вот какого 

прекрасного... Теперь, - сказала Диотима, - постарайся слушать меня как можно 

внимательнее.

Кто, наставляемый на пути любви, будет в правильном порядке созерцать 

прекрасное, тот, достигнув конца этого пути, вдруг увидит нечто удивительно 

прекрасное по природе, то самое, Сократ, ради чего и были предприняты все 

предшествующие труды, - нечто, во-первых, вечное, то есть не знающее ни 

рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то 

прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и 

сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для 

другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное это предстанет ему не 

в виде какого-то лица, рук или иной части тела, не в виде какой-то речи или 

знания, не в чем-то другом, будь то животное, Земля, небо или еще что-нибудь, 

а само по себе, всегда в самом себе единообразное; все же другие 

разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и 

гибнут, а его не становится ни больше ни меньше, и никаких воздействий оно не 

испытывает. И тот, кто благодаря правильной любви к юношам поднялся над 

отдельными разновидностями прекрасного и начал постигать самое прекрасное, 

тот, пожалуй, почти у цели.

Вот каким путем нужно идти в любви - самому или под чьим-либо руководством: 

начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по 

ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх - от одного прекрасного 

тела к двум, от двух - ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным 

нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям, пока не поднимешься от 

этих учений к тому, которое и есть учение о самом прекрасном, и не познаешь 

наконец, что же это - прекрасное. И в созерцании прекрасного самого по себе, 

дорогой Сократ, - продолжала мантинеянка, - только и может жить человек, его 

увидевший. Ведь увидев его, ты не сравнишь его ни со златотканой одеждой, ни 

с красивыми мальчиками и юношами, при виде которых ты теперь приходишь в 

восторг, и, как многие другие, кто любуется своими возлюбленными и не отходит 

от них, согласился бы, если бы это было хоть сколько-нибудь возможно, не есть 

и не пить, а только непрестанно глядеть на них и быть с ними. Так что же было 

бы, - спросила она, - если бы кому-нибудь довелось увидеть прекрасное само по 

себе прозрачным, чистым, беспримесным, не обремененным человеческой плотью, 

красками и всяким другим бренным вздором, если бы это божественное прекрасное 

можно было увидеть во всем его единообразии? Неужели ты думаешь, - сказала 

она, - что человек, устремивший к нему взор, подобающим образом его 

созерцающий и с ним неразлучный, может жить жалкой жизнью? Неужели ты не 

понимаешь, что, лишь созерцая прекрасное тем, чем его и надлежит созерцать, 

он сумеет родить не призраки добродетели, а добродетель истинную, потому что 

постигает он истину, а не призрак? А кто родил и вскормил истинную 

добродетель, тому достается в удел любовь богов, и если кто-либо из людей 

бывает бессмертен, то именно он.

Вот что - да будет и тебе, Федр, и всем вам известно - рассказала мне 

Диотима, и я ей верю. А веря ей, я пытаюсь уверить и других, что в стремлении 

человеческой природы к такому уделу у нее вряд ли найдется лучший помощник, 

чем Эрот. Поэтому я утверждаю, что все должны чтить Эрота и, будучи сам 

почитателем его владений и всячески в них подвизаясь, я и другим советую 

следовать моему примеру и, как могу, славлю могущество и мужество Эрота.

Если хочешь, Федр, считай эту речь похвальным словом Эроту, а нет - назови ее 

чем угодно, как заблагорассудится.

Когда Сократ кончил, все стали его хвалить, а Аристофан пытался что-то 

сказать, потому что в своем слове Сократ упомянул одно место из его речи. 

Вдруг в наружную дверь застучали так громко, словно явилась целая ватага 

гуляк, и послышались звуки флейты.

- Эй, слуги, - сказал Агафон, - поглядите, кто там, и, если кто из своих, 

просите. А если нет, скажите, что мы уже не пьем, а прилегли отдохнуть.

Вскоре со двора донесся голос Алкивиада, который был сильно пьян и громко 

кричал, спрашивая, где Агафон, и требуя, чтобы его провели к Агафону. Его 

провели к ним вместе с флейтисткой, которая поддерживала его под руку, и 

другими его спутниками, и он, в каком-то пышном венке из плюща и фиалок и с 

великим множеством лент на голове, остановился в дверях и сказал:

- Здравствуйте, друзья! Примете ли вы в собутыльники очень пьяного человека, 

или нам уйти? Но прежде мы увенчаем Агафона, ведь ради этого мы и явились! 

Вчера я не мог прийти, - продолжал он, - зато сейчас я пришел, и на голове у 

меня ленты, но я их сниму и украшу ими голову самого, так сказать, мудрого и 

красивого. Вы смеетесь надо мной, потому что я пьян? Ну что ж, смейтесь, я 

все равно прекрасно знаю, что я прав. Но скажите сразу, входить мне на таких 

условиях или лучше не надо? Будете вы пить со мной или нет?

Все зашумели, приглашая его войти и расположиться за столом, и Агафон тоже 

его пригласил.

И тогда он вошел, поддерживаемый рабами, и сразу же стал снимать с себя 

ленты, чтобы повязать ими Агафона; ленты свисали ему на глаза, а потому он не 

заметил Сократа и сел рядом с Агафоном, между ним и Сократом, который 

потеснился. Усевшись рядом с Агафоном, Алкивиад поцеловал его и украсил 

повязками. И Агафон сказал:

- Разуйте, слуги, Алкивиада, чтобы он возлег с нами третьим.

- С удовольствием, - сказал Алкивиад, - но кто же наш третий сотрапезник?

И, обернувшись, он увидел Сократа и, узнав его, вскочил на ноги и воскликнул:

- О Геракл, что же это такое? Это ты, Сократ! Ты устроил мне засаду и здесь. 

Такая уж у тебя привычка - внезапно появляться там, где тебя никак не 

предполагаешь увидеть. Зачем ты явился на этот раз? И почему ты умудрился 

возлечь именно здесь, не рядом с Аристофаном или с кем-нибудь другим, кто 

смешон или нарочно смешит, а рядом с самым красивым из всех собравшихся?

И Сократ сказал:

- Постарайся защитить меня, Агафон, а то любовь этого человека стала для меня 

делом нешуточным. С тех пор как я полюбил его, мне нельзя ни взглянуть на 

красивого юношу, ни побеседовать с каким-либо красавцем, не вызывая неистовой 

ревности Алкивиада, который творит невесть что, ругает меня и доходит чуть ли 

не до рукоприкладства. Смотри же, как бы он и сейчас не натворил чего, помири 

нас, а если он пустит в ход силу, заступить за меня, ибо я не на шутку боюсь 

безумной влюбчивости этого человека.

- Нет, - сказал Алкивиад, - примирения между мной и тобой быть не может, но 

за сегодняшнее я отплачу тебе в другой раз. А сейчас, Агафон, - продолжал он, 

- дай мне часть твоих повязок, мы украсим ими и эту удивительную голову, 

чтобы владелец ее не упрекал меня за то, что тебя я украсил, а его, который 

побеждал своими речами решительно всех, и притом не только позавчера, как ты, 

а всегда, - его не украсил.

И, взяв несколько лент, он украсил ими Сократа и расположился за столом.

А расположившись, сказал:

- Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить, такой уж у 

нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем пира буду я. 

Итак, пусть Агафон велит принести чару побольше, если такая найдется. А 

впрочем, не нужно: лучше тащи-ка ты сюда, мальчик, вон ту холодильную чашу, 

- сказал он, увидев, что в нее войдет котил восемь, если не больше.

Наполнив ее, он выпил сначала сам, а потом велел налить Сократу, сказав при 

этом:

- Сократу, друзья, затея моя нипочем. Он выпьет, сколько ему ни прикажешь, и 

не опьянеет ни чуточки.

Мальчик наполнил чашу, и Сократ выпил.

Тогда Эриксимах сказал:

- Что же это такое, Алкивиад? Неужели мы не будем ни беседовать за чашей, ни 

петь, а станем просто пить, как пьют для утоления жажды?

- А, Эриксимах, достойнейший сын достойнейшего и благоразумнейшего отца! 

Здравствуй, Эриксимах, - отозвался Алкивиад.

- Здравствуй, здравствуй, - сказал Эриксимах. - Но как же нам быть?

- Как ты прикажешь. Ведь тебя надо слушаться.

Стоит многих людей один врачеватель искусный.

Распоряжайся, как тебе будет угодно.

- Так слушай же, - сказал Эриксимах. - До твоего прихода мы решили, что 

каждый из нас по очереди, начиная справа, скажет, как можно лучше, речь об 

Эроте и прославит его. И вот, все мы уже свое сказали. Ты же не говорил, а 

выпить выпил. Поэтому было бы справедливо, чтобы ты ее произнес, а произнеся, 

дал любой наказ Сократу, а тот потом своему соседу справа, и так далее.

- Все это прекрасно, - отвечал Алкивиад, - но пьяному не по силам тягаться в 

красноречии с трезвым. А кроме того, дорогой мой, неужели ты поверил всему, 

что Сократ сейчас говорил? Разве ты не знаешь: что бы он тут ни говорил, все 

обстоит как раз наоборот. Ведь это он, стоит лишь мне при нем похвалить не 

его, а кого-нибудь другого, бога ли, человека ли, сразу же дает волю рукам.

- Молчал бы лучше, - сказал Сократ.

- Нет, что бы ты ни говорил, - возразил Алкивиад, - я никого не стану хвалить 

в твоем присутствии, клянусь Посейдоном.

- Ну что ж, - сказал Эриксимах, - в таком случае воздай хвалу Сократу.

- Что ты, Эриксимах! - воскликнул Алкивиад. - Неужели, по-твоему, я должен 

напасть на него и при вас отомстить ему?

- Послушай, - сказал Сократ, - что это ты задумал? Уж не собираешься ли ты 

высмеять меня в своем похвальном слове?

- Я собираюсь говорить правду, да не знаю, позволишь ли.

- Правду, - ответил Сократ, - я не только позволю, но и велю говорить.
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- Ну что ж, не премину, - сказал Алкивиад. - А ты поступай вот как. Едва 

только я скажу неправду, перебей меня, если захочешь, и заяви, что тут я 

соврал, - умышленно врать я не стану. Но если я буду говорить несвязно, как 

подскажет память, не удивляйся. Не так-то легко перечислить по порядку все 

твои странности, да еще в таком состоянии.

Хвалить же, друзья мои, Сократа я попытаюсь путем сравнений. Он, верно, 

подумает, что я хочу посмеяться над ним, но к сравнениям я намерен прибегать 

ради истины, а совсем не для смеха.

Более всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских 

ваятелей и которых художники изображают с какой-нибудь дудкой или флейтой в 

руках. Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются изваяния 

богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия. Что ты сходен с 

силенами внешне, Сократ, этого ты, пожалуй, и сам не станешь оспаривать. А 

что ты похож на них и в остальном, об этом послушай. Скажи, ты дерзкий 

человек или нет? Если ты не ответишь утвердительно, у меня найдутся 

свидетели. Далее, разве ты не флейтист? Флейтист, и притом куда более 

достойный удивления, чем Марсий. Тот завораживал людей силой своих уст, с 

помощью инструмента, как, впрочем, и ныне еще любой, кто играет его напевы. 

Те, которые играл Олимп, я, кстати сказать, тоже приписываю Марсию, как его 

учителю. Так вот, только напевы Марсия, играет ли их хороший флейтист или 

плохая флейтистка, одинаково увлекают слушателей и, благодаря тому что они 

сами божественны, обнаруживают тех, кто испытывает потребность в богах и 

таинствах. Ты же ничем не отличаешься от Марсия, только достигаешь того же 

самого без всяких инструментов, одними речами. Когда мы, например, слушаем 

речь какого-нибудь другого оратора, даже очень хорошего, это никого из нас, 

правду сказать, не волнует. А слушая тебя или твои речи в чужом, хотя бы и 

очень плохом, пересказе, все мы, мужчины, и женщины, и юноши, бываем 

потрясены и увлечены.

Что касается меня, друзья, то я, если бы не боялся показаться вам совсем 

пьяным, под клятвой рассказал бы вам, что я испытывал, да и теперь еще 

испытываю, от его речей. Когда я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо 

сильнее, чем у беснующихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются 

слезы; то же самое, как я вижу, происходит и со многими другими. Слушая 

Перикла и других превосходных ораторов, я находил, что они хорошо говорят, но 

ничего подобного не испытывал, душа у меня не приходила в смятение, негодуя 

на рабскую мою жизнь. А этот Марсий приводил меня часто в такое состояние, 

что мне казалось - нельзя больше жить так, как я живу. И ты, Сократ, не 

скажешь, что это неправда. Да я и сейчас отлично знаю, что стоит лишь мне 

начать его слушать, как я не выдержу и впаду в такое же состояние. Ведь он 

заставит меня признать, что при всех моих недостатках я пренебрегаю самим 

собою и занимаюсь делами афинян. Поэтому я нарочно не слушаю его и пускаюсь 

от него, как от сирен, наутек, иначе я до самой старости не отойду от него. И 

только перед ним одним испытываю я то, чего вот уж никто бы за мною не 

заподозрил, - чувство стыда. Я стыжусь только его, ибо сознаю, что ничем не 

могу опровергнуть его наставлений, а стоит мне покинуть его, соблазняюсь 

почестями, которые оказывает мне большинство. Да, да, я пускаюсь от него 

наутек, удираю, а когда вижу его, мне совестно, потому что я ведь был с ним 

согласен. И порою мне даже хочется, чтобы его вообще не стало на свете, хотя, 

с другой стороны, отлично знаю, что, случись это, я горевал бы гораздо 

больше. Одним словом, я и сам не ведаю, как мне относиться к этому человеку. 

Вот какое действие оказывает на меня и на многих других звуками своей флейты 

этот сатир. Послушайте теперь, как похож он на то, с чем я сравнил его, и 

какой удивительной силой он обладает. Поверьте, никто из вас не знает его, но 

я, раз уж начал, покажу вам, каков он.

Вы видите, что Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, 

восхищается ими, и в то же время ничего-де ему не известно и ни в чем он не 

смыслит. Не похож ли он этим на силена? Похож, и еще как! Ведь он только 

напускает на себя такой вид, поэтому он и похож на полое изваяние силена. А 

если его раскрыть, сколько рассудительности, дорогие сотрапезники, найдете вы 

у него внутри! Да будет вам известно, что ему совершенно неважно, красив 

человек или нет, - вы даже не представляете себе, до какой степени это 

безразлично ему, - богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом, 

которое превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит, считая, 

что и мы сами - ничто, но он этого не говорит, нет, он всю свою жизнь морочит 

людей притворным самоуничижением.

Не знаю, доводилось ли кому-либо видеть таящиеся в нем изваяния, когда он 

раскрывался по-настоящему, а мне как-то раз довелось, и они показались мне 

такими божественными, золотыми, прекрасными и удивительными, что я решил 

сделать вскорости все, чего Сократ ни потребует. Полагая, что он зарится на 

цветущую мою красоту, я счел ее счастливым даром и великой своей удачей: ведь 

благодаря ей я мог бы, уступив Сократу, услыхать от него все, что он знает. 

Вот какого я был о своей красоте невероятного мнения. С такими-то мыслями я 

однажды и отпустил провожатого, без которого я до той поры не встречался с 

Сократом, и остался с ним с глазу на глаз - скажу уж вам, так и быть, всю 

правду, поэтому будьте внимательны, а ты, Сократ, если совру, поправь меня.

Итак, друзья, мы оказались наедине, и я ждал, что вот-вот он заговорит со 

мной так, как говорят без свидетелей влюбленные с теми, в кого они влюблены, 

и радовался заранее. Но ничего подобного не случилось: проведя со мной день в 

обычных беседах, он удалился. После этого я пригласил его поупражняться 

вместе в гимнастике и упражнялся с ним вместе, надеясь тут чего-то добиться. 

И, упражняясь, он часто боролся со мной, когда никого поблизости не было. И 

что же? На том все и кончилось. Ничего таким путем не достигнув, я решил 

пойти на него приступом и не отступать от начатого, а узнать наконец, в чем 

тут дело. И вот я приглашаю его поужинать со мной - ну прямо как влюбленный, 

готовящий ловушку любимому. Даже эту просьбу выполнил он не сразу, но в конце 

концов все-таки принял мое приглашение. Когда он явился в первый раз, он 

после ужина пожелал уйти, и я, застеснявшись, тогда отпустил его. Залучив его 

к себе во второй раз, я после ужина болтал с ним до поздней ночи, а когда он 

собрался уходить, я сослался на поздний час и заставил его остаться. Он лег 

на соседнее с моим ложе, на котором возлежал и во время обеда, и никто, кроме 

нас, в комнате этой не спал...

Все, что я сообщил до сих пор, можно смело рассказывать кому угодно, а вот 

дальнейшего вы не услышали бы от меня, если бы, во-первых, вино не было, как 

говорится, правдиво, причем не только с детьми, но и без них, а во-вторых, 

если бы мне не казалось несправедливым замалчивать великолепный поступок 

Сократа, раз уж я взялся произнести ему похвальное слово. Вдобавок я 

испытываю сейчас то же, что человек, укушенный гадюкой. Говорят, что тот, с 

кем это случилось, рассказывает о своих ощущениях только тем, кто испытывал 

то же на себе, ибо только они способны понять его и простить, что бы они ни 

наделал и ни наговорил от боли. Ну, я был укушен чувствительнее, чем кто бы 

то ни было, и притом в самое чувствительное место - в сердце, в душу - 

называйте как хотите, укушен и ранен философскими речами, которые впиваются в 

молодые и достаточно одаренные души сильней, чем змея, и могут заставить 

делать и говорить все, что угодно. С другой стороны, передо мной сейчас такие 

люди, как Федр, Агафон, Эриксимах, Павсаний, Аристодем, Аристофан и другие, 

не говоря уже о самом Сократе: все вы одержимы философским неистовством, а 

потому и слушайте все! Ведь вы простите мне то, что я тогда сделал и о чем 

сейчас расскажу. Что же касается слуг и всех прочих непосвященных невежд, то 

пусть они свои уши замкнут большими вратами.

Итак, когда светильник погас и слуги вышли, я решил не хитрить с ним больше и 

сказать о своих намерениях без обиняков.

- Ты спишь, Сократ? - спросил я, потормошив его.

- Нет еще, - отвечал он.

- Ты знаешь, что я задумал?

- Что же? - спросил он.

- Мне кажется, - отвечал я, - что ты единственный достойный меня поклонник, 

и, по-моему, ты не решаешься заговорить об этом со мной. Что же до меня, то, 

на мой взгляд, было бы величайшей глупостью отказать тебе в этом: ведь я не 

отказал бы тебе, нуждайся ты в моем имуществе или в моих друзьях. Для меня 

нет ничего важнее, чем достичь как можно большего совершенства, а тут, я 

думаю, мне никто не сумеет помочь лучше тебя. Вот почему, откажи я такому 

человеку, я гораздо больше стыдился бы людей умных, чем стыдился бы глупой 

толпы, ему уступив.

На это он ответил с обычным своим лукавством:

- Дорогой мой Алкивиад, ты, видно, и в самом деле не глуп, если то, что ты 

сказал обо мне, - правда, и во мне действительно скрыта какая-то сила, 

которая способна сделать тебя благороднее, - то есть если ты усмотрел во мне 

какую-то удивительную красоту, совершенно отличную от твоей миловидности. 

Так вот, если, увидев ее, ты стараешься вступить со мною в общение и обменять 

красоту на красоту, - значит, ты хочешь получить куда большую, чем я, выгоду, 

приобрести настоящую красоту ценой кажущейся и задумал поистине выменять медь 

на золото. Но приглядись ко мне получше, милейший, чтобы от тебя не укрылось 

мое ничтожество. Зрение рассудка становится острым тогда, когда глаза 

начинают уже терять свою зоркость, а тебе до этого еще далеко.

На это я ответил ему:

- Ну что ж, я, во всяком случае, сказал то, что думал. А уж ты сам решай, как 

будет, по-твоему, лучше и мне и тебе.

- Вот это, - сказал он, - правильно. И впредь мы будем сначала советоваться, 

а потом уже поступать так, как нам покажется лучше, - и в этом деле, и во 

всех остальных.

Обменявшись с ним такими речами, я вообразил, что мои слова ранили его не 

хуже стрел. Я встал и, не дав ему ничего сказать, накинул этот свой гиматий - 

дело было зимой - лег под его потертый плащ и, обеими руками обняв этого 

поистине божественного, удивительного человека, пролежал так всю ночь. И на 

этот раз, Сократ, ты тоже не скажешь, что я лгу. Так вот, несмотря на все эти 

мои усилия, он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, презрительно 

посмеялся над ней. А я-то думал, что она хоть что-то да значит, судьи, - да, 

да, судьи Сократовой заносчивости, - ибо, клянусь вам всеми богами и 

богинями, - проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы 

спал с отцом или со старшим братом.

В каком я был, по-вашему, после этого расположении духа, если, с одной 

стороны, я чувствовал себя обиженным, а с другой - восхищался характером, 

благоразумием и мужественным поведением этого человека, равного которому по 

силе ума и самообладанию я никогда до сих пор и не чаял встретить? Я не мог 

ни сердиться на него, ни отказаться от его общества, а способа привязать его 

к себе у меня не было. Ведь я же прекрасно знал, что подкупить его деньгами 

еще невозможнее, чем ранить Аякса мечом, а когда я пустил в ход то, на чем 

единственно надеялся поймать его, он ускользнул от меня. Я был беспомощен и 

растерян, он покорил меня так, как никто никогда не покорял.

Все это произошло еще до того, как нам довелось отправиться с ним в поход на 

Потидею и вместе там столоваться. Начну с того, что выносливостью он 

превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и 

поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним 

выдержкой. Зато когда всего было вдоволь, он один бывал способен всем 

насладиться; до выпивки он не был охотник, но уж когда его принуждали пить, 

оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не видел 

Сократа пьяным. Это, кстати сказать, наверно, и сейчас подтвердится. Точно 

так же и зимний холод - а зимы там жестокие - он переносил удивительно 

стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не 

выходили наружу, либо выходили, напялив на себя невесть сколько одежды и 

обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном 

своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо 

глядели на него, думая, что он глумится над ними... Но довольно об этом. 

Послушайте теперь

...что он,

Дерзко-решительный муж, наконец предпринял и исполнил

во время того же похода. Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в 

свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не 

прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, 

которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с 

самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже 

поужинав, некоторые ионийцы - дело было летом - вынесли свои подстилки на 

воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли 

он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до 

рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел.

А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той 

битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня не кто иной, как 

Сократ: не захотев бросить меня, раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, 

и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они 

присудили награду тебе, - тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что 

я лгу, - но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне, 

а ты сам еще сильней, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не 

тебя.

Особенно же стоило посмотреть на Сократа, друзья, когда наше войско, 

обратившись в бегство, отступало от Делия. Я был тогда в коннице, а он в 

тяжелой пехоте. Он уходил вместе с Лахетом, когда наши уже разбрелись. И вот 

я встречаю обоих и, едва их завидев, призываю их не падать духом и говорю, 

что не брошу их. Вот тут-то Сократ и показал мне себя с еще лучшей стороны, 

чем в Потидее, - сам я был в меньшей опасности, потому что ехал верхом. 

Насколько, прежде всего, было у него больше самообладания, чем у Лахета. 

Кроме того, мне казалось, что и там, так же как здесь, он шагал, говоря 

твоими, Аристофан, словами, "чинно глядя то влево, то вправо", то есть 

спокойно посматривал на друзей и на врагов, так что даже издали каждому было 

ясно, что этот человек, если его тронешь, сумеет постоять за себя, и поэтому 

оба они благополучно завершили отход. Ведь тех, кто так себя держит, на войне 

обычно не трогают, преследуют тех, кто бежит без оглядки.

В похвальном слове Сократу можно назвать и много других удивительных его 

качеств. Но иное можно, вероятно, сказать и о ком-либо другом, а вот то, что 

он не похож ни на кого из людей, древних или ныне здравствующих, - это самое 

поразительное. С Ахиллом, например, можно сопоставить Брасида и других, с 

Периклом - Нестора и Антенора, да и другие найдутся; и всех прочих тоже можно 

таким же образом с кем-то сравнить. А Сократ и в повадке своей, и в речах 

настолько своеобычен, что ни среди древних, ни среди ныне живущих не найдешь 

человека, хотя бы отдаленно похожего на него. Сравнивать его можно, как я это 

и делаю, не с людьми, а с силенами и сатирами - и его самого, и его речи.

Кстати сказать, вначале я не упомянул, что и речи его больше всего похожи на 

раскрывающихся силенов. В самом деле, если послушать Сократа, то на первых 

порах речи его кажутся смешными: они облечены в такие слова и выражения, что 

напоминают шкуру этакого наглеца-сатира. На языке у него вечно какие-то 

вьючные ослы, кузнецы, сапожники и дубильщики, и кажется, что говорит он 

всегда одними и теми же словами одно и то же, и поэтому всякий неопытный и 

недалекий человек готов поднять его речи на смех. Но если раскрыть их и 

заглянуть внутрь, то сначала видишь, что только они и содержательны, а потом, 

что речи эти божественны, что они таят в себе множество изваяний добродетели 

и касаются множества вопросов, вернее сказать, всех, которыми подобает 

заниматься тому, кто хочет достичь высшего благородства.

Вот что я могу сказать в похвалу Сократу, друзья, и, с другой стороны, в 

упрек ему, поскольку попутно я рассказал вам, как он меня обидел. Обошелся он 

так, впрочем, не только со мной, но и с Хармидом, сыном Главкона, и с 

Эвтидемом, сыном Дикола, и со многими другими: обманывая их, он ведет себя 

сначала как их поклонник, а потом сам становится скорее предметом любви, чем 

поклонником. Советую и тебе, Агафон, не попадаться ему на удочку, а, зная наш 

опыт, быть начеку, чтобы не подтвердить поговорки: "Горьким опытом дитя 

учится".

Заключительная сцена

Когда Алкивиад кончил, все посмеялись по поводу его откровенных признаний, 

потому что он все еще был, казалось, влюблен в Сократа. А Сократ сказал:

- Мне кажется, Алкивиад, что ты совершенно трезв. Иначе бы так хитро не 

крутился вокруг да около, чтобы затемнить то, ради чего ты все это говорил и 

о чем как бы невзначай упомянул в конце, словно всю свою речь ты произнес не 

для того, чтобы посеять рознь между мною и Агафоном, считая, что я должен 

любить тебя, и никого больше, а Агафона - ты и больше никто. Но хитрость эта 

тебе не удалась, смысл твоей сатиро-силеновской драмы яснее ясного. Так не 

дай же ему, дорогой Агафон, добиться своего, смотри, чтобы нас с тобой никто 

не поссорил.

- Пожалуй, ты прав, Сократ, - сказал Агафон. - Наверное, он для того и возлег 

между мной и тобой, чтобы нас разлучить. Так вот, назло ему, я пройду к тебе 

и возлягу рядом с тобой.

- Конечно, - отвечал Сократ, - располагайся вот здесь, ниже меня.

- О Зевс! - воскликнул Алкивиад. - Как он опять со мной обращается! Он 

считает своим долгом всегда меня побивать. Но пусть тогда Агафон возляжет 

хотя бы уж между нами, поразительный ты человек!

- Нет, так не выйдет, - сказал Сократ. - Ведь ты же произнес похвальное слово 

мне, а я в свою очередь должен воздать хвалу своему соседу справа. Если же 

Агафон возляжет ниже тебя, то ему придется воздавать мне хвалу во второй раз, 

не услыхав моего похвального слова ему. Уступи же, милейший, и не завидуй 

этому юноше, когда я буду хвалить его. А мне очень хочется произнести в его 

честь похвальное слово.

- Увы, Алкивиад! - воскликнул Агафон. - Остаться здесь мне никак нельзя, 

теперь-то уж я непременно пересяду, чтобы Сократ произнес в мою честь 

похвальное слово.

- Обычное дело, - сказал Алкивиад. - Где Сократ, там другой на красавца лучше 

не зарься. Вот и сейчас он без труда нашел убедительный предлог уложить 

Агафона возле себя.

После этого Агафон встал, чтобы возлечь рядом с Сократом. Но вдруг к дверям 

подошла большая толпа веселых гуляк и, застав их открытыми, - кто-то как раз 

выходил, - ввалилась прямо в дом и расположилась среди пирующих. Тут поднялся 

страшный шум, и пить уже пришлось без всякого порядка, вино полилось рекой. 

Эриксимах, Федр и некоторые другие ушли, по словам Аристодема, домой, а сам 

он уснул и проспал очень долго, тем более что ночи тогда были длинные.

Проснулся он на рассвете, когда уже пели петухи, а проснувшись, увидел, что 

одни спят, другие разошлись по домам, а бодрствуют еще только Агафон, 

Аристофан и Сократ, которые пьют из большой чаши, передавая ее по кругу слева 

направо, причем Сократ ведет с ними беседу. Всех его речей Аристодем не 

запомнил, потому что не слыхал их начала и к тому же подремывал. Суть же 

беседы, сказал он, состояла в том, что Сократ вынудил их признать, что один и 

тот же человек должен уметь сочинить и комедию и трагедию и что искусный 

трагический поэт является также и поэтом комическим. Оба по необходимости 

признали это, уже не очень следя за его рассуждениями: их клонило ко сну, и 

сперва уснул Аристофан, а потом, когда уже совсем рассвело, Агафон.

Сократ же, оставив их спящими, встал и ушел, а он, Аристодем, по своему 

обыкновению, за ним последовал. Придя в Ликей и умывшись, Сократ провел 

остальную часть дня обычным образом, а к вечеру отправился домой отдохнуть.
Гиппий Больший
Источник: http://www.philosophy.ru/library/plato/gip.html 
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Сократ, Гиппий

Сократ. Гиппий, славный и мудрый, наконец-то ты прибыл к нам в Афины! 

Гиппий. Все недосуг, Сократ. Всякий раз, как Элиде нужно бывает вести переговоры с каким-нибудь государством, она обращается ко мне прежде, чем к кому-нибудь другому из граждан, и выбирает меня послом, считая наиболее подходящим судьею и вестником тех речей, которые обычно произносятся от каждого из государств. Много раз я бывал послом в различных государствах, чаще же всего и по поводу самых многочисленных и важных дел - в Лакедемоне. Это-то и есть мой ответ на твой вопрос, ведь я не часто заезжаю в ваши места. 

Сократ. Вот что значит, Гиппий, быть поистине мудрым и совершенным человеком. Ведь ты умеешь и в частной жизни, беря с молодых людей большие деньги, приносить им пользу еще большую, чем эти деньги; с другой стороны, ты и на общественном поприще умеешь оказывать благодеяния своему государству, как и должен поступать всякий, кто не желает, чтобы его презирали, а, напротив, хочет пользоваться доброй славой среди народа. Однако, Гиппий, какая причина того, что древние мужи, прославившие свои имена мудростью, - и Питтак, и Биант, и последователи милетянина Фалеса, да и позднее жившие, вплоть до Анаксагора, - все или большинство из них, по-видимому, держались в стороне от государственных дел? 

Гиппий. Какая же, Сократ, иная причина, если не та, что они были не в силах и не способны обнять разумом и то и другое - дела общественные и дела частные? 

Сократ. Значит, клянусь Зевсом, подобно тому как все остальные искусства сделали успехи и по сравнению с нынешними старые мастера плохи, то же самое придется сказать и о вашем искусстве - искусстве софистов: оно сделало успехи, а мудрецы из древних плохи по сравнению с вами.

Гиппий. Совершенно правильно.

Сократ. Следовательно, Гиппий, если бы у нас ожил теперь Биант, то, пожалуй, вызвал бы у вас смех, все равно как о Дедале говорят ваятели, что, появись он теперь и начни исполнять такие же работы, как те, которые создали ему имя, он был бы смешон. 

Гиппий. Все это так, как ты говоришь, Сократ. Однако я все-таки обыкновенно древних и живших прежде нас восхваляю в первую очередь и больше, чем нынешних, так как остерегаюсь зависти живых и боюсь гнева мертвых. 

Сократ. Ты, Гиппий, по-моему, прекрасно говоришь и рассуждаешь, и я могу подтвердить правильность твоих слов. Действительно, ваше искусство сделало успехи в том, что дает возможность заниматься и общественными делами наряду с частными. Ведь вот Горгий, леонтинский софист, прибыл сюда со своей родины в общественном порядке, как посол и как человек, наиболее способный из всех леонтинян к общественной деятельности; он и в Народном собрании оказался отличным оратором, и частным образом, выступая с показательными речами и занимаясь с молодыми людьми, заработал и собрал с нашего города большие деньги, с Если угодно, то и наш приятель, известный Продик, часто и раньше приезжал сюда по общественным делам, а в последний раз, недавно, приехав с Кеоса по такого же рода делам, очень отличился своей речью в Совете , да и частным образом, выступая с показательными речами и занимаясь с молодыми людьми, получил удивительно много денег. А из тех, древних, никто никогда не считал возможным требовать денежного вознаграждения и выставлять напоказ свою мудрость пред а всякого рода людьми. Вот как они были просты! Не заметили, что деньги имеют большую цену. Из этих же двух мужей каждый заработал своей мудростью больше денег, чем другие мастера каким угодно искусством, а еще раньше них - Протагор. 

Гиппий. Ничего-то ты, Сократ, об этом по-настоящему не знаешь! Если бы ты знал, сколько денег заработал я, ты бы изумился! Не говоря об остальном, когда я однажды прибыл в Сицилию, в то время как там в находился Протагор, человек прославленный и старший меня по возрасту, я все-таки, будучи много его моложе, в короткое время заработал гораздо больше ста пятидесяти мин, да притом в одном только совсем маленьком местечке, Инике, больше двадцати мин. Прибыв с этими деньгами домой, я отдал их отцу, так что и он, и все остальные граждане удивлялись и были поражены. Я думаю, что заработал, пожалуй, больше денег, чем любые два других софиста, вместе взятые. 

Сократ. Ты, Гиппий, приводишь прекрасное и важное доказательство мудрости и своей собственной, и вообще нынешних людей,- насколько же они отличаются ею от древних! Велико было, по твоим словам, невежество людей, живших прежде. С Анаксагором произошло, говорят, обратное тому, что случается с вами: ему достались по наследству большие деньги, а он по беззаботности все потерял - вот каким неразумным мудрецом он был! Да и об остальных живших в старину рассказывали подобные же вещи. Итак, мне кажется, ты приводишь прекрасное доказательство мудрости нынешних людей по сравнению с прежними. Многие согласны в том, что мудрец должен быть прежде всего мудрым для себя самого. Определяется же это так: мудр тот, кто заработал больше денег. Но об этом достаточно. Скажи мне вот что: ты-то сам в каком государстве из тех, куда заезжаешь, заработал больше денег? Видно, в Лакедемоне, где бываешь чаще всего? 

Гиппий. Нет, Сократ, клянусь Зевсом! 

Сократ. Да что ты? Значит, в Лакедемоне меньше всего? с Гиппий. Я там вообще никогда ничего не получал. Сократ. Странные вещи говоришь ты, Гиппий, удивительные! Скажи мне: разве не в состоянии твоя мудрость делать более добродетельными тех, кто следует и учится ей? 

Гиппий. И даже очень. 

Сократ. Значит, сыновей иникян ты был в состоянии сделать лучшими, а сыновей спартиатов нет? 

Гиппий. Далеко до этого. 

Сократ. Тогда, стало быть, сицилийцы стремятся стать" лучшими, а лакедемоняне - нет? 

Гиппий. И лакедемоняне очень стремятся, Сократ. 

Сократ. Может быть, они избегали общения с тобой из-за недостатка денег? 

Гиппий. Нет, конечно, денег у них достаточно. 

Сократ. Какая же причина, что, хотя у них есть и желание, и деньги, а ты мог помочь им в самом важном, они отпустили тебя не нагруженным деньгами? Ведь невероятно же, чтобы лакедемоняне могли воспитывать своих детей лучше, чем это можешь ты? Или это так и ты с этим согласен? 

Гиппий. Никоим образом. 

Сократ. Быть может, ты не сумел убедить молодых людей в Лакедемоне, что через общение с тобой они преуспеют в добродетели больше, чем если будут общаться со своими? Или ты не мог убедить отцов этих молодых людей, что, если только они пекутся о своих сыновьях, им следует скорее поручать их тебе, чем самим о них заботиться? Ведь не из зависти же отцы мешали своим детям стать как можно лучше? 

Гиппий. Не думаю, чтобы из зависти. 

Сократ. Лакедемон, конечно, имеет хорошие законы? 

Гиппий. Еще бы! 

Сократ. А в государствах с хорошим законодательством выше всего ценится добродетель? 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. Ты же умеешь прекраснее всех людей преподавать ее другим. 

Гиппий. Именно прекраснее всех, Сократ! 

Сократ. Ну а тот, кто прекраснее всех умеет преподавать искусство верховой езды, не в Фессалии ли он будет пользоваться почетом больше, чем где бы то ни было в Элладе, и не там ли получит больше всего денег, равно как и во всяком другом месте, где ревностно занимаются этим? 

Гиппий Вероятно. 

Сократ. А тот, кто может преподать драгоценнейшие знания, ведущие к добродетели, разве не в Лакедемоне будет пользоваться наибольшим почетом? Разве не там заработает он больше всего денег, если пожелает, равно как и в любом эллинском городе из тех, что управляются хорошими законами? Неужели ты думаешь, друг мой, что это будет скорее в Сицилии, в Инике? Поверим ли мы этому, Гиппий? Но если прикажешь, придется поверить. 

Гиппий. Все дело, Сократ, в том, что изменять законы и воспитывать сыновей вопреки установившимся обычаям несогласно у лакедемонян с заветами отцов. 

Сократ. Что ты говоришь! У лакедемонян несогласно с заветами отцов поступать правильно, а надо ошибаться? 

Гиппий. Этого, Сократ, я бы не сказал. 

Сократ. Но разве они не поступали бы правильно, если бы воспитывали молодежь лучше, а не хуже? 

Гиппий. Правильно, но у них несогласно с законами давать чужеземное воспитание. Знай твердо: если бы кто другой когда-либо получал от них деньги за воспитание, то и я получил бы их, и гораздо больше всех; по крайней мере они бывают рады и слушать меня, и хвалить, но, повторяю, нет у них такого закона.

Сократ. Как ты скажешь, Гиппий, вред ли или польза для государства закон? 

Гиппий. Устанавливается закон, я думаю, ради пользы; иногда же он приносит и вред, когда его плохо установили. 

Сократ. Так что же? Разве те, кто устанавливает закон, не устанавливает его как наибольшее благо для государства? И без этого разве можно жить по закону? 

Гиппий. Ты говоришь правду. 

Сократ. Итак, когда те, кто пытается устанавливать законы, погрешают против блага, они погрешают против того, что законно, и против закона. Что ты скажешь на это? в 

Гиппий. Говоря строго, Сократ, это так; однако обычно люди этого так не называют. 

Сократ. Какие люди, Гиппий? Знающие или незнающие? 

Гиппий. Большинство. 

Сократ. А знает ли это большинство истину? 

Гиппий. Нет, конечно. 

Сократ. Но ведь люди знающие считают более полезное поистине более законным для всех людей, чем то, что менее полезно; или ты с этим не согласен?

Гиппий. Я согласен, что это действительно так. 

Сократ. А не бывает ли это на самом деле и не происходит ли это так, как считают знающие люди? 

Гиппий. Разумеется. 

Сократ. Но ведь для лакедемонян, как ты говоришь, на самом деле полезнее получать воспитание, которое можешь дать ты, хотя оно и чужеземное, нежели воспитание, принятое у них в стране. 

Гиппий. И верно говорю. 

Сократ. Что более полезное более законно, ведь ты и это утверждаешь, Гиппий? 

Гиппий. Я же сказал. 

Сократ. Итак, по твоим словам, для сыновей лакедемонян воспитание, даваемое Гиппием, более законно, а воспитание, даваемое их отцами,- менее, если только эти сыновья действительно получат от тебя больше пользы. 

Гиппий. Конечно, они получат пользу, Сократ

Сократ. Следовательно, лакедемоняне поступают вопреки закону, когда не платят тебе денег и не поручают тебе своих сыновей? 

Гиппий. С этим я согласен; мне кажется, ты говоришь в мою пользу, и мне вовсе не приходится возражать.

Сократ. Итак, друг мой, мы находим, что лакедемоняне нарушают законы, причем нарушают их в самом существенном, хотя и кажутся очень законопослушными. Но ради богов, Гиппий, что же именно они рады бывают слушать и за что тебя хвалят? Очевидно, за то, что ты лучше всего знаешь,- за науку о звездах и о небесных явлениях? 

Гиппий. Нисколько; такой науки они и вовсе не выносят. 

Сократ. А о геометрии они рады бывают слушать? 

Гиппий. Никоим образом, потому что и считать-то, собственно говоря, многие из них не умеют. Сократ. Значит, они далеки от того, чтобы слушать твои речи о вычислениях? 

Гиппий. Очень далеки, клянусь Зевсом.

Сократ. Но уж конечно, они рады бывают слушать о том, что ты умеешь разбирать точнее всех: о значении букв и слогов, ритмов и гармоний? 

Гиппий. Каких там гармоний и букв, мой добрейший?! 

Сократ. Но о чем же они тогда слушают с удовольствием и за что тебя хвалят? Скажи мне сам, так как я не догадываюсь.

Гиппий. О родословной героев и людей, Сократ, о заселении колоний, о том, как в старину основывались города,- одним словом, они с особенным удовольствием слушают все рассказы о далеком прошлом, так что из-за в них я и сам вынужден был очень тщательно все это изучить. 

Сократ. Да, Гиппий, клянусь Зевсом, счастлив ты, что лакедемонянам не доставляет радости, если кто может перечислить им наших архонтов, начиная с Солона, не то тебе стоило бы немало труда выучить все это. 

Гиппий. Почему, Сократ? Стоит мне услышать подряд пятьдесят имен, и я их тотчас же запоминаю. 

Сократ. Это правда, а я-то и не сообразил, что ты владеешь искусством запоминания; теперь я понимаю: лакедемонянам потому и следует встречать тебя с радостью, что ты знаешь многое; они и обращаются к тебе, как дети к старухам, чтобы послушать занимательные рассказы. 

Гиппий. И в самом деле, Сократ, клянусь Зевсом, недавно я там имел успех, когда разбирал вопрос о прекрасных занятиях, которым должен предаваться молодой человек. У меня, надо сказать, есть превосходно составленная речь об этом; она хороша во всех отношениях, а особенно своим способом выражения. Вступление и начало моей речи такое: "Когда взята была Троя,- говорится в речи,- Неоптолем спросил Нестора, какие занятия приносят юноше наилучшую славу". После этого говорит Нестор и излагает ему великое множество прекраснейших правил. С этой речью я выступил в Лакедемоне, да и здесь предполагаю выступить послезавтра, в школе Фидострата, равно как и со многими другими речами, которые стоит послушать; меня просил об этом Евдик, сын Апеманта. Но ты и сам должен быть при этом, и других привести, которые сумели бы, выслушав речь, ее оценить. 

Сократ. Так и будет, Гиппий, если богу угодно! А теперь ответь мне кратко вот что - ты как раз вовремя напомнил мне: надо тебе сказать, любезнейший, что недавно, когда я в каком-то разговоре одно порицал как безобразное, а другое хвалил как прекрасное, некий человек поставил меня в трудное положение тем, что задал мне, и весьма дерзко, примерно такой вопрос: "Откуда тебе знать, Сократ,- сказал он,- что именно прекрасно и что безобразно? Давай-ка посмотрим, можешь ли ты сказать, что такое прекрасное?" И я, по своей простоте, стал недоумевать и не мог ответить ему как следует; а уходя после беседы с ним, я сердился на себя, бранил себя и грозился, что в первый же раз, когда повстречаюсь с кем-нибудь из вас, мудрецов, я расспрошу его, выучусь, старательно запомню, а потом снова пойду к тому, кто мне задал тот вопрос, и с ним расквитаюсь. Теперь же, говорю я, ты пришел вовремя и должен научить меня как следует, что. же это такое - само прекрасное? Постарайся в своем ответе сказать мне это как можно точнее, чтобы я, если меня изобличат во второй раз, снова не вызвал смеха. Ведь ты-то это определенно знаешь, и, разумеется, это лишь малая доля твоих многочисленных знаний. 

Гиппий. Конечно, малая, Сократ, клянусь Зевсом, можно сказать, ничтожная. 

Сократ. Значит, я легко научусь, и никто меня больше не изобличит. 

Гиппий. Разумеется, никто, ведь иначе я оказался бы ничтожным невеждой. 

Сократ. Клянусь Герой, хорошо сказано, Гиппий, лишь бы нам одолеть того человека! Но не помешать бы тебе, если я стану подражать ему и возражать на твои ответы, чтобы ты поточнее научил меня. Я ведь довольно опытен в том, что касается возражений. Поэтому, если тебе все равно, я буду тебе возражать, чтобы получше выучиться. 

Гиппий. Ну что ж, возражай! Ведь, как я только что сказал, вопрос этот незначительный, я мог бы научить тебя отвечать на вопросы гораздо более трудные, так что ни один человек не был бы в состоянии тебя изобличить. 

Сократ. Ах, хорошо ты говоришь! Прекрасное - Но давай, раз ты сам велишь, я стану, это не отдельные совсем как тот человек, задавать тебе вопросы. Дело в том, что если бы ты и не формы жизни произнес перед ним ту речь, о которой говоришь,- речь о прекрасных занятиях, то он, выслушав тебя, лишь только ты кончишь говорить, спросил бы прежде всего о самом прекрасном - такая уж у него привычка - и сказал бы так: с "Элидский гость, не справедливостью ли справедливы справедливые люди?" Отвечай же, Гиппий, как если бы он спрашивал тебя. 

Гиппий. Я отвечу, что справедливостью.

Сократ. "Итак, справедливость что-то собой представляет?" 

Гиппий. Конечно.

Сократ. "А не мудростью ли мудры мудрецы, и не в силу ли блага бывает благим все благое?" 

Гиппий. Как же иначе?

Сократ. "И все это в силу чего-то существует? Ведь не есть же это ничто". Гиппий. Конечно, это есть нечто. 

Сократ. "Так не будет ли и все прекрасное прекрасным благодаря прекрасному?" 

Гиппий. Да, благодаря прекрасному. 

Сократ. "И это прекрасное есть нечто?"

Гиппий. Нечто. Чем же ему и быть? 

Сократ. "Так ответь мне, чужеземец,-скажет он,- что же такое это прекрасное?" 

Гиппий. Значит, Сократ, тот, кто задает этот вопрос, желает узнать, что прекрасно? 

Сократ. Мне кажется, нет; он хочет узнать, что такое прекрасное, Гиппий. 

Гиппий. А чем одно отличается от другого? 

Сократ. 

Гиппий. Разумеется, ничем.

Сократ. Ну что же, наверно, тебе виднее. Однако смотри, дорогой мой: он ведь тебя спрашивает не о том, что прекрасно, а о том, что такое прекрасное. 

Гиппий. Понимаю, любезный, и отвечу ему, что такое прекрасное, и уж ему меня не опровергнуть. Знай твердо, Сократ, если уж надо говорить правду: прекрасное - это прекрасная девушка. 

Сократ. Прекрасный и славный ответ, Гиппий, клянусь собакой! Не правда ли, если я так отвечу, я дам ответ на вопрос, и ответ правильный, и уж меня тогда не опровергнуть? 

Гиппий. Да как же тебя опровергнуть, Сократ, когда все так думают, и все, кто это услышит, засвидетельствуют, что ты прав. 

Сократ. Пусть так, хорошо! Но, Гиппий, дай-ка я снова повторю себе, что ты сказал. Тот человек спросит меня приблизительно так: "Ну, Сократ, отвечай мне: все, что ты называешь прекрасным, будет прекрасным если существует прекрасное само по себе?" Я же скажу: "Если прекрасная девушка - это прекрасно, тогда она и есть то, благодаря чему прекрасное будет прекрасно". 

Гиппий. Так ты думаешь, он еще будет пытаться тебя опровергнуть, утверждая, что то, о чем ты говоришь, не прекрасно? Разве он не будет смешон, если сделает такую попытку? 

Сократ. Что он сделает попытку, в этом я уверен, странный ты человек! А будет ли он смешон, сделав эту попытку, покажет будущее. Я хочу только заметить, что он на это скажет. 

Гиппий. Говори же. 

Сократ. "Хорош же ты, Сократ! - скажет он.- Ну а разве прекрасная кобылица, которую сам бог похвалил в своем изречении, не есть прекрасное?" Что мы на это скажем, Гиппий? Не то ли, что и кобылица есть прекрасное,- я разумею прекрасную кобылицу? Как же нам дерзнуть отрицать, что прекрасное есть прекрасное? 

Гиппий. Ты верно говоришь, Сократ, ибо правильно сказал об этом бог; ведь кобылицы у нас бывают прекраснейшие. 

Сократ. "Пусть так,- скажет он,- ну а что такое прекрасная лира? Разве не прекрасное?" Подтвердим ли мы это, Гиппий?

Гиппий. Да. 

Сократ. После тот человек скажет (я в этом почти уверен и заключаю из того, как он обычно поступает): "Дорогой мой, а что же такое прекрасный горшок? Разве не прекрасное?" 

Гиппий. Да что это за человек, Сократ? Как не- а воспитанно и дерзко произносить столь низменные слова в таком серьезном деле! 

Сократ. Такой уж он человек, Гиппий, не изящный, а грубоватый, и ни о чем другом не заботится, а только об истине. Но все-таки надо ему ответить, и я заранее заявляю: если горшок вылеплен хорошим гончаром, если он гладок, кругл и хорошо обожжен, как некоторые горшки с двумя ручками из тех прекрасных во всех отношениях горшков, что обычно вмещают шесть кружек,- если спрашивают о таком горшке, надо признать, что он прекрасен. Как можно не назвать прекрасным то, что прекрасно? 

Гиппий. Никак нельзя, Сократ. 

Сократ. "Так не есть ли,-скажет он,-и прекрасный горшок - прекрасное? Отвечай!"

Гиппий. Так оно, я думаю, и есть, Сократ. Прекрасен и этот сосуд, если он хорошо сработан, но в целом все это недостойно считаться прекрасным по сравнению с кобылицей, девушкой и со всем остальным прекрасным. 

Сократ. Пусть будет так. Я понимаю, Гиппий, что возражать тому, кто задает подобные вопросы, следует так: "Друг, разве тебе неизвестно хорошее изречение Гераклита: "Из обезьян прекраснейшая безобразна, если сравнить ее с человеческим родом"?" И прекраснейший горшок безобразен, если сравнить его с девичьим родом, как говорит Гиппий мудрый. Не так ли, Гиппий? 

Гиппий. Конечно, Сократ, ты правильно ответил. 

Сократ. Слушай дальше. После этого, я хорошо знаю, тот человек скажет: "Как же так, Сократ? Если станут сравнивать девичий род с родом богов, не случится ли с первым того же, что случилось с горшками, когда их стали сравнивать с девушками? Не покажется ли прекраснейшая девушка безобразной? Не утверждает ли того же самого и Гераклит, на которого ты ссылаешься, когда он говорит: "Из людей мудрейший по сравнению с богом покажется обезьяной, и по мудрости, и по красоте, и по всему остальному"?" Ведь мы признаем, Гиппий, что самая прекрасная девушка безобразна по сравнению с родом богов. Гиппий. Кто стал бы этому противоречить, Сократ! 

Сократ. А если мы признаем это, тот человек засмеется и скажет: "Ты помнишь, Сократ, о чем я тебя спрашивал?" "Помню, - отвечу я, - о том, что такое прекрасное само по себе". "Но ты, - скажет он, - на вопрос о прекрасном приводишь в ответ нечто такое, что, как ты сам говоришь, прекрасно ничуть не больше, чем безобразно". "Похоже на то",- скажу я. Что же еще посоветуешь ты мне отвечать, друг мой?

Гиппий. Именно это. Ведь он справедливо скажет, что по сравнению с богами род людской не прекрасен. 

Сократ. "Спроси я тебя с самого начала, - скажет он, - что и прекрасно и безобразно одновременно, разве неправилен был бы твой ответ, если бы ты ответил мне то же, что и теперь? Не кажется ли тебе, что, как только прекрасное само по себе, благодаря которому все остальное украшается и представляется прекрасным, - как только эта идея присоединяется к какому-либо предмету, тот становится прекрасной девушкой, кобылицей либо лирой?"

Гиппий. Ну, Сократ, если он это ищет - что такое то прекрасное, благодаря которому украшается все остальное и от соединения с чем представляется прекрасным, - тогда ответить ему очень легко. Значит, этот человек совсем прост и ничего не смыслит в прекрасных сокровищах. Ведь если ты ответишь ему, что прекрасное, о котором он спрашивает, не что иное, как золото, он попадет в тупик и не будет пытаться тебя опровергнуть. А ведь все мы знаем, что если к чему присоединится золото, то даже то, что раньше казалось безобразным, украшенное золотом, представится прекрасным. 

Сократ. Ты, Гиппий, не знаешь, как этот человек упорен и как он ничему не верит на слово. 

Гиппий. Почему же это, Сократ? Необходимо, чтобы он принимал то, что говорится правильно, иначе он будет смешон. 

Сократ. А такой ответ, дорогой мой, он не только не примет, но станет сам смеяться надо мной и скажет. "Ах ты, слепец! Неужто ты Фидия считаешь плохим мастером?" И я, думается мне, скажу: "Нет, нисколько". 

Гиппий. И правильно скажешь, Сократ. 

Сократ. Конечно, правильно. Но тогда он, после того как я соглашусь, что Фидий - хороший мастер, скажет: "Значит, ты думаешь, что Фидий, не знал того прекрасного, о котором ты говоришь?" Я же отвечу. "Почему?" "Да потому, - скажет он, - что глаза Афины, а также и остальные части лица, и ноги, и руки он изготовил не из золота, а из слоновой кости, тогда как все это, если бы было сделано из золота, должно было казаться всего прекраснее. Ясно, что он сделал такую ошибку по своему невежеству, так как не знал, что золото и есть то самое, что делает прекрасным все, к чему бы оно ни присоединилось". Что нам ответить ему на такие слова, Гиппий? 

Гиппий. Ответить вовсе не трудно. Мы скажем, что с Фидий поступил правильно, потому что, по-моему, и то, что сделано из слоновой кости, прекрасно. 

Сократ. "Чего же ради, - спросит тот человек, - не изготовил он из слоновой кости также и зрачки глаз, а сделал их из камня, выбрав камень, по возможности похожий на слоновую кость? Или и прекрасный камень - прекрасное?" Ответим ли мы на это утвердительно, Гиппий? 

Гиппий. Да, конечно, когда камень подходит. 

Сократ. "А когда не подходит, это нечто безобразное?" Соглашаться мне или нет? 

Гиппий. Соглашайся для тех случаев, когда камень не подходит.

Сократ. "Как же так, - скажет он, - о ты, мудрец, разве слоновая кость и золото не заставляют вещи казаться прекрасными только тогда, когда они подходят, а в противном случае - безобразными?" Будем ли мы отрицать это или признаем, что его слова правильны? 

Гиппий. Мы признаем, что каждую вещь делает прекрасной то, что для каждой вещи подходит. 

Сократ. "Ну а если, - скажет он, - тот самый прекрасный горшок, о котором мы только что говорили, наполнить и варить в нем прекрасную кашу, какой уполовник к нему больше подойдет: из золота или из смоковницы?" 

Гиппий. О Геракл ! Q каком человеке ты говоришь, Сократ? Скажи ты мне, кто он такой? 

Сократ. Ты не узнал бы его, если бы я назвал его имя.

Гиппий. Но я и так уже вижу, что это какой-то невежда. 

Сократ. Он очень надоедлив, Гиппий, но все-таки, что ж мы ответим? Который из двух уполовников больше подходит к горшку и к каше? Не очевидно ли, что из смоковницы? Ведь он придает каше приятный запах, а вместе с тем, друг мой, он не разобьет горшка, не вывалит каши, не потушит огня и не оставит без знатного кушанья тех, кто собирается угощаться. А золотой уполовник наделал бы нам бед, так что, мне кажется, нам надо ответить, что уполовник из смоковницы подходит больше, чем золотой, если только ты не скажешь иначе. 

Гиппий. Подходит-то он, пожалуй, больше, Сократ, но только я не стал бы разговаривать с человеком, задающим такие вопросы. 

Сократ. И правильно, друг мой. Действительно, тебе, прекрасно одетому, прекрасно обутому, прославленному своей мудростью среди всех эллинов, пожалуй, не подобает забивать себе голову подобными выражениями. А мне совсем не противно общение с этим человеком. Поэтому поучи меня и ради меня отвечай. "Ведь раз смоковничный уполовник подходит больше, чем золотой, - скажет тот человек, - не будет ли он и прекраснее, если ты соглашаешься, Сократ, что подходящее прекраснее, чем неподходящее?" Согласимся ли мы, Гиппий, что смоковничный уполовник прекраснее золотого?

Гиппий. Хочешь, я скажу тебе, Сократ, как тебе нужно определить прекрасное, чтобы избавить себя от излишних разговоров?

Сократ. Конечно, хочу, но только не ранее чем ты мне скажешь, который из обоих только что названных уполовников я должен в своем ответе признать подходящим и более прекрасным. 

Гиппий. Если хочешь, отвечай ему, что сделанный из смоковницы. 

Сократ. А теперь говори то, что ты только что собирался сказать. Ведь если я утверждаю, что прекрасное - это золото, то при таком ответе, по-моему, золото оказывается нисколько не прекраснее смоковничного бревна. Что же ты скажешь теперь о прекрасном? 

Гиппий. Сейчас скажу. Мне кажется, ты добиваешься, чтобы тебе назвали такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным. 

Сократ. Конечно, Гиппий, ты это теперь прекрасно постиг. 

Гиппий. Слушай же и знай: если кто-нибудь найдет, что возразить на это, я скажу, что я ничего не смыслю. 

Сократ. Ради богов, говори же как можно скорее! 

Гиппий. Итак, я утверждаю, что всегда и везде прекраснее всего для каждого мужа быть богатым, здоровым, пользоваться почетом у эллинов, а достигнув старости и устроив своим родителям, когда они умрут, прекрасные похороны, быть прекрасно и пышно погребенным своими детьми. 

Сократ. Ну и ну, Гиппий! Как изумительно, величественно и достойно тебя это сказано! Клянусь Герои , я в восхищении, что ты по мере сил благосклонно мне помогаешь. Но ведь тому-то человеку мы не угодим, и теперь он посмеется над нами как следует, так и знай. 

Гиппий. Плохим смехом посмеется, Сократ! Если ему нечего сказать на это, а он все же смеется, то он над собой смеется и станет предметом насмешек для других.

Сократ. Может быть, это и так, а может быть, при таком ответе он, как я предвижу, не только надо мной посмеется. 

Гиппий. Что же еще? 

Сократ. А то, что, если у него окажется палка, он, если только я не спасусь от него бегством, постарается хорошенько меня хватить.

Гиппий. Что ты говоришь! Что он, этот человек, - твой господин? И если он сделает это, разве не привлекут его к суду и не приговорят к наказанию? Разве нет у вас в государстве законов? Разве оно позволяет гражданам бить друг друга без всякого на то права? 

Сократ. Нет, никоим образом. 

Гиппий. Тогда, значит, он понесет наказание за то, что ударил тебя без всякого права. 

Сократ. Нет, Гиппий, если я так отвечу, он будет прав, так мне думается. 

Гиппий. Ну и я того же мнения, Сократ, раз ты сам так думаешь. 

Сократ. Сказать ли тебе, почему я сам считаю, что буду бит справедливо, если дам такой ответ? Или и ты начнешь меня бить, не разобравши, в чем дело? А может быть, выслушаешь меня? 

Гиппий. Странно было бы, Сократ, если бы я не стал слушать. Но что же ты скажешь? 

Сократ. Я буду говорить тебе точно так же, как говорил только что, подражая тому человеку: не стоит обращать к тебе сказанные им мне слова, суровые и необычные. Знай же твердо, он заявит следующее: "Скажи, Сократ, неужели ты думаешь, что не по праву получил палкой, ты, который, спев столь громкий дифирамб, так безвкусно и грубо отклонился от заданного вопроса?" "Каким образом?" - спрошу я. "Каким? - ответит он. - Или ты не в состоянии вспомнить, что я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным - и камень, и дерево, и человека, и бога, и любое деяние, любое знание. Ведь я тебя спрашиваю, друг, что такое красота сама по себе, и при этом ничуть не больше могу добиться толку, чем если бы ты был камнем, мельничным жерновом - без ушей и без мозга". А если бы я, испугавшись, сказал ему на это (ты ведь не рассердишься, Гиппий?): "Но ведь Гиппий говорит, что прекрасное есть именно это, хотя я и спрашивал его, как ты меня, что есть прекрасное для всех и всегда",- что бы ты тогда сказал? Не рассердился бы ты в этом случае? 

Гиппий. Я хорошо знаю, Сократ, что то, о чем я говорил, прекрасно для всех и всем будет таким казаться. 

Сократ. "И будет прекрасным? - возразит он. - Ведь прекрасное прекрасно всегда". 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. "Значит, оно и было прекрасным?" - спросит он. 

Гиппий. И было.

Сократ. "Не сказал ли, - молвит он, - элидскии гость, что и для Ахилла прекрасно быть погребенным позже, чем его предки, и для его деда Эака, и для остальных, кто произошел от богов, и для самих богов?" 

Гиппий. Что такое?! Брось ты все это! И произносить-то вслух негоже вопросы, которые задает этот человек! 

Сократ Как так? А не будет ли уж совсем невежливо на вопрос другого отвечать, что это так и есть? 

Гиппий. Возможно. 

Сократ. "Ведь, пожалуй будешь тем, кто утверждает, что для всех и всегда прекрасно прекрасного быть погребенным своими детьми, не есть родителей предать погребению. Или прекрасное Геракл, и все те, кого мы только что называли?" 

Гиппий. Но ведь я не говорил, что это прекрасно для богов!

Сократ. "И не для героев, по-видимому", 

Гиппий. Не для тех, кто были детьми богов. 

Сократ. "А для тех, которые ими не были?" 

Гиппий. Для этих, конечно, прекрасно.

Сократ. "Итак, если тебе верить, оказывается, что из героев для Тантала, Дардана, Зета все это ужасно, нечестиво, безобразно, а для Пелопа и для остальных, рожденных так же, как он, это прекрасно". 

Гиппий. Мне так кажется.

Сократ. "Следовательно, - скажет он, - ты признаешь то, что перед этим не считал правильным, а именно что иногда и для некоторых предать погребению своих предков, а затем быть погребенными своими с потомками - безобразно. Более того, видимо, невозможно, чтобы это случалось со всеми и одновременно было прекрасным. Выходит, со всем этим произошло то же, что и с прежним - с девушкой и с горшком, и, что смешнее всего, для одних это оказывается прекрасным, для других - нет. И сегодня еще, Сократ, - скажет он, - ты не в состоянии ответить на вопрос, что такое прекрасное". Этими и другими словами будет он справедливо меня бранить, получив от меня подобный ответ. Вот приблизительно так он со мной большей частью и разговаривает, Гиппий. А иной раз, как будто сжалившись над моей неопытностью и невежеством, сам предлагает мне вопросы - например, чем именно мне кажется прекрасное, или же выспрашивает меня о другом, о чем придется и о чем зайдет речь. 

Гиппий. Как так, Сократ? 

Сократ Я разъясню тебе. "Чудак ты, Сократ, - говорит он, - перестань давать подобные ответы так, как ты это делаешь: слишком уж они простоваты и их легко опровергнуть. Лучше рассмотри, не кажется ли тебе, что прекрасное есть нечто, чего мы только что коснулись в одном ответе, когда утверждали, будто золото прекрасно, когда оно к чему-либо подходит, а когда не подходит, оно не прекрасно; так же обстоит и со всем остальным, чему присуще это [свойство]. Рассмотри подходящее само по себе и его природу: не окажется ли прекрасное подходящим?" И вот я обычно соглашаюсь с этим: ведь мне нечего возразить. А тебе не кажется ли именно подходящее прекрасным? 

Гиппий. Конечно, Сократ. 

Сократ. Рассмотрим же это, чтобы не обмануться. 

Гиппий. Да, это следует рассмотреть. 

Сократ. Итак, взгляни: утверждаем ли мы, что подходящее - это то, что своим появлением заставляет казаться прекрасной любую вещь, которой оно присуще, или же то, что заставляет ее быть прекрасной? Или это ни то ни другое? 

Гиппий. Мне думается, то, что заставляет казаться прекрасным, все равно как если человек, надев идущее ему платье или обувь, кажется прекраснее, даже когда у него смешная наружность. 

Сократ. Но если подходящее заставляет все казаться прекраснее, чем оно есть на самом деле, тогда подходящее - это какой-то обман относительно прекрасного, и это, пожалуй, не то, что мы ищем, Гиппий? Ведь мы исследовали то, чем прекрасны все прекрасные предметы, подобно тому как все великое велико своим превосходством; благодаря этому превосходству все бывает великим, и если даже оно не кажется таким, но таково на деле, оно неизбежно будет великим. Точно так же мы говорим о том, что такое прекрасное, благодаря которому прекрасно все, кажется ли оно таковым или нет. Пожалуй, это не подходящее; ведь последнее, как ты сказал, заставляет предметы казаться прекраснее, чем они есть на самом деле, и не позволяет видеть их такими, каковы они есть. Нужно попробовать показать, что же делает предметы, как я только что заметил, прекрасными, кажутся они таковыми или нет. Вот что мы исследуем, коль хотим найти прекрасное. 

Гиппий. Но, Сократ, подходящее своим присутствием заставляет предметы и быть, и казаться прекрасными. 

Сократ. Итак, невозможно, чтобы действительно прекрасное не казалось прекрасным, по крайней мере если присутствует то, что заставляет его таким казаться. 

Гиппий. Невозможно. 

Сократ. Признаем ли мы, Гиппий, что все действительно прекрасные установления и занятия и считаются прекрасными и всегда всем таковыми кажутся? Или же совсем наоборот, их не узнают, что и вызывает сильные раздоры и борьбу как в частной жизни между отдельными людьми, так и между государствами в жизни общественной? 

Гиппий. Cкорее именно так, Сократ, их не узнают. 

Сократ. Но этого не было бы, если бы им присуще было казаться прекрасными. А это было бы лишь в том случае, если бы подходящее не только было прекрасным, но и заставляло предметы казаться такими. Таким образом, подходящее, если только оно есть то, что заставляет быть прекрасным, будет, пожалуй, тем прекрасным, которое мы ищем, но не тем, что заставляет казаться прекрасным. Если же, с другой стороны, подходящее есть то, что заставляет казаться прекрасным, оно, пожалуй, не будет тем прекрасным, которое мы ищем. Ведь оно заставляет быть прекрасным, а одному и тому же, пожалуй, не дано заставлять одновременно и казаться и быть прекрасным или чем бы то ни было иным. Итак, давай выбирать, представляется ли нам подходящее тем, что заставляет казаться прекрасным, или тем, что заставляет им быть. 

Гиппий. По-моему, тем, что заставляет казаться, Сократ. 

Сократ. Эге, Гиппий! Значит, познание того, что такое прекрасное, ускользнуло от нас, раз подходящее оказалось чем-то другим, а не прекрасным. 

Гиппий. Да, Сократ, клянусь Зевсом, и, по-моему, ускользнуло как-то нелепо. 

Сократ. Во всяком случае, друг мой, давай его больше не отпускать. У меня еще теплится надежда, что мы выясним, что же такое прекрасное. 

Гиппий. Конечно, Сократ; да и нетрудно найти это. Я по крайней мере хорошо знаю, что если бы я недолго поразмыслил наедине с самим собой, то сказал бы тебе это точнее точного. 

Сократ. Не говори так самоуверенно, Гиппий! Ты видишь, сколько хлопот нам уже доставило прекрасное; как бы оно, разгневавшись, не убежало от нас еще дальше. Впрочем, я говорю пустяки; ты-то, я думаю, легко найдешь его, когда окажешься один. Но ради богов, разыщи его при мне или, если хочешь, давай его искать вместе, как делали только что; и, если мы найдем его, это будет отлично, если же нет, я, думается мне, покорюсь своей судьбе, ты же легко отыщешь его, оставшись один. А если мы найдем его теперь, не беспокойся, я не буду надоедать тебе расспросами о том, что ты разыщешь самостоятельно. Сейчас же посмотри снова, чем тебе кажется прекрасное. Я говорю, что оно... только ты Наблюдай за мной повнимательнее, как бы мне не сказать чего-нибудь несуразного... пусть у нас будет прекрасным то, что пригодно. Сказал же я это вот почему: прекрасны, говорим мы, не те глаза, что кажутся неспособными видеть, но те, что способны видеть и пригодны для зрения. Не так ли? 

Гиппий. Да. 

Сократ. Не правда ли, и все тело в целом мы в таком же смысле называем прекрасным, одно - для бега, другое - для борьбы; и все живые существа мы называем прекрасными: и коня, и петуха, и перепела; так же как и всякую утварь и средства передвижения: сухопутные и морские, торговые суда и триеры; и все инструменты, как музыкальные, так и те, что служат в других искусствах, а если угодно, и занятия и обычаи - почти все это мы называем прекрасным таким же образом. В каждом из этих предметов мы отмечаем, как он явился на свет, как сделан, как составлен, и называем прекрасным то, что пригодно, смотря по тому, как оно пригодно и в каком отношении, для чего и когда; то же, что во всех этих отношениях непригодно, мы называем безобразным. Не думаешь ли и ты так же, Гиппий? 

Гиппий. Да, думаю.

Сократ. Так, значит, мы правильно теперь говорим, что пригодное скорее можно назвать прекрасным, чем все иное? 

Гиппий. Конечно, правильно, Сократ. 

Сократ. Не правда ли, то, что может выполнить какую-нибудь работу, для нее и пригодно, то же, что не может, непригодно. 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. Итак, мощь есть нечто прекрасное, а немощь - безобразное? 

Гиппий. Вот именно. Все, Сократ, подтверждает, что это так, а в особенности государственные дела: ведь в государственных делах и в своем собственном городе быть мощным прекраснее всего, а бессильным - всего безобразнее. 

Сократ. Хорошо сказано! Но ради богов, Гиппий, разве и мудрость не поэтому прекраснее всего, а невежество всего безобразнее? 

Гиппий. А ты как думаешь, Сократ? Сократ. Погоди, мой милый; меня страх берет - что это мы опять говорим? 

Гиппий. Чего же ты боишься, Сократ? Теперь-то уж твое рассуждение превосходно. 

Сократ. Хотел бы я, чтобы это было так; но рассмотри со мной вместе вот что: разве кто может делать то, чего он не умеет, да и вообще не способен выполнить? 

Гиппий. Никоим образом; как же он сделал бы то, на что не способен? 

Сократ. Значит, те, кто ошибается и невольно совершает дурные дела, никогда не стали бы делать этого, если бы не были на это способны?

Гиппий. Это ясно.

Сократ. Но ведь сильные могут делать свое дело с благодаря силе? Ведь не благодаря же бессилию? 

Гиппий. Нет, конечно. 

Сократ. Ну а как ты скажешь: все делающие что-либо могут делать то, что они делают?

Гиппий. Да. 

Сократ. Но все люди, начиная с детства, делают гораздо больше дурного, чем хорошего, и невольно ошибаются. 

Гиппий. Это так. 

Сократ. И что же? Такую силу и такую пользу - то, что пригодно для свершения дурного, - мы и их назовем прекрасными или же ни в коем случае? 

Гиппий По-моему, ни в коем случае, Сократ. 

Сократ. Следовательно, Гиппий, прекрасное, видимо, не то, что обладает силой и нам пригодно. 

Гиппий. Но, Сократ, я говорю о тех случаях, когда что-то способно к добру и пригодно для этой цели. 

Сократ Значит, наше предположение, будто то, что обладает мощью, и то, что пригодно, тем самым прекрасно, отпадает. А душа наша, Гиппий, хотела сказать вот что: прекрасное есть и пригодное, и способное сделать нечто для блага.

Гиппий. Кажется, так. 

Сократ. Но ведь это и есть полезное. Не правда ли? 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. Таким образом, и прекрасные тела, и прекрасные установления, и мудрость, и все, о чем мы только что говорили, прекрасно потому, что оно полезно. 

Гиппий. Это очевидно. 

Сократ. Итак, нам кажется, что прекрасное есть полезное, Гиппий. 

Гиппий. Безусловно, Сократ. 

Сократ. Но ведь полезное это то, что творит благо. 

Гиппий. Вот именно.

Сократ. А то, что творит, есть не что иное, как причина, не так ли? 

Гиппий. Так. 

Сократ. Значит, прекрасное есть причина блага 

Гиппий. Вот именно. 

Сократ. Но, Гиппий, ведь причина, с Одной стороны, и причина причины, с другой - это разные вещи; причина не могла бы быть причиной причины. Рассмотри это так: не оказалась ли причина чем-то созидающим? 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. Не правда ли, созидающее творит то, что возникает, а не то, что созидает? 

Гиппий. Это так. 

Сократ. Значит, возникающее - это одно, а созидающее - другое? 

Гиппий. Да. 

Сократ. Следовательно, причина не есть причина причины, но лишь причина того, что от нее возникает? 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. Итак, если прекрасное есть причина блага, то благо возникает благодаря прекрасному. И мы, думается, усердно стремимся к разумному и ко всему остальному прекрасному потому, что производимое им действие и его детище, благо, достойны такого стремления; из того, что мы нашли, видно, что прекрасное выступает как бы в образе отца блага. 

Гиппий. Конечно, так. Ты прекрасно говоришь, Сократ. 

Сократ. А не прекрасно ли сказано мною и то, что ни отец не есть сын, ни сын не есть отец? 

Гиппий. Разумеется, прекрасно. 

Сократ. И как причина не есть то, что возникает, так и возникающее не есть причина. 

Гиппий Ты прав. 

Сократ. Клянусь Зевсом, милейший, но ведь тогда ни прекрасное не есть благо, ни благо не есть прекрасное. Или это тебе кажется возможным после сказанного раньше? 

Гиппий. Нет, клянусь Зевсом, мне так не кажется.

Сократ. Но удовлетворит ли нас, если мы захотим сказать, что прекрасное не есть благо и благо не есть прекрасное? 

Гиппий. Нет, клянусь Зевсом, это меня вовсе не удовлетворяет. 

Сократ. Клянусь Зевсом, Гиппий, и меня это наименее удовлетворяет из сказанного. 

Гиппий. Да, это так. 

Сократ. Значит, неверно нам представлялось, будто прекраснее всего наше положение, что полезное, пригодное и способное к созиданию блага и есть прекрасное. Нет, такое допущение, если только это возможно, еще смешнее прежних, когда мы думали, что прекрасное - это девушка и все прочее, что мы перечислили раньше. 

Гиппий. Кажется, что так. 

Сократ. Уж и не знаю, куда мне деваться, Гиппий, и не нахожу выхода; а у тебя есть что сказать? 

Гиппий. Нет, по крайней мере сейчас; но, как я недавно сказал, если я это обдумаю, то уверен, что найду. 

Сократ. Кажется, жажда знать не позволит мне дождаться, пока ты соберешься; и вот, мне думается, что теперь-то уж я нашел выход. Смотри-ка: если бы мы назвали прекрасным то, что заставляет нас радоваться, - допустим, не все удовольствия, а то, что радует нас через слух и зрение, и- как бы мы тогда стали спорить? Дело в том, Гиппий, что и красивые люди, и пестрые украшения, и картины, и изваяния радуют наш взор, если они прекрасны. И прекрасные звуки, и все мусичекие искусства, речи, рассказы производят то же самое действие, так что, если мы ответим тому дерзкому человеку: "Почтеннейший, прекрасное - это приятное для слуха и зрения" ,- не думаешь ли ты, что так мы обуздаем его дерзость? 

Гиппий. И правда, кажется, теперь хорошо сказано, что такое прекрасное, Сократ. 

Сократ. . А скажем ли мы о прекрасных занятиях и законах, Гиппий, что они прекрасны потому, что приятны для слуха и зрения, или же это вещи иного чуда? 

Гиппий. Это, Сократ, может быть, и ускользнет от того человека. 

Сократ. Клянусь собакой, Гиппий, это не ускользнет от того, кого я больше всего постыдился бы, если бы стал болтать вздор и делать вид, будто говорю дело, когда на самом деле болтаю пустяки. 

Гиппий. Кто же это такой?

Сократ. Сократ, сын Софрониска, который, пожалуй, не позволит мне с легкостью говорить об этих еще не исследованных предметах или делать вид, что я знаю то, чего я не знаю. 

Гиппий. Но мне и самому после твоих слов кажется, что с законами обстоит как-то по-иному. 

Сократ. Не торопись, Гиппий: выходит, мы попали в вопросе о прекрасном в такой же тупик, как и раньше, а между тем думаем, что нашли хороший выход. Гиппий. В каком смысле ты это говоришь, Сократ? 

Сократ. Я скажу тебе, как мне это представляется, если, конечно, я говорю дело. Ведь, пожалуй, все, что относится к законам и занятиям, не лежит за пределами тех ощущений, которые мы получаем благодаря слуху и зрению. Так давай сохраним это положение - "приятное благодаря этим чувствам есть прекрасное" - и не будем выдвигать вперед вопрос о законах. Если бы спросил нас тот, о ком я говорю, или кто другой: "Почему же, Гиппий и Сократ, вы выделили из приятного приятное, получаемое тем путем, который вы называете прекрасным, между тем как приятное, связанное со всеми прочими ощущениями - от пищи, питья, любовных утех и так далее, - вы не называете прекрасным? Или это все неприятно, и вы утверждаете, что в этом вообще нет удовольствия? Ни в чем ином, кроме зрения и слуха?" Что мы на это скажем, Гиппий? 

Гиппий. Разумеется, мы скажем, Сократ, что и во всем другом есть величайшее удовольствие. Сократ. "Почему же, -скажет он, -раз все это удовольствия нисколько не меньшие, чем те, вы отнимаете у них это имя и лишаете свойства быть прекрасными?" "Потому, - ответим мы, - что решительно всякий осмеет нас, если мы станем утверждать, что есть - не приятно, а прекрасно и обонять приятное - не приятно, а прекрасно; что же касается любовных утех, то все стали бы нам возражать, что хотя они и очень приятны, но, если кто им предается, делать это надо так, чтобы никто не видел, ведь видеть это очень стыдно". На эти наши слова, Гиппий, он, пожалуй, скажет: "Понимаю и я, что вы давно уже стыдитесь назвать эти удовольствия прекрасными, потому что это неугодно людям; но я-то ведь не о том спрашивал, что кажется прекрасным большинству, а о том, что прекрасно на самом деле". Тогда, я думаю, мы ответим в соответствии с нашим предположением: "Мы говорим, что именно эта часть приятного - приятное для зрения и слуха - прекрасна". Годятся тебе эти соображения, Гиппий, или надо привести еще что-нибудь? 

Гиппий. На то, что было сказано, Сократ, надо ответить именно так. 

Сократ. "Прекрасно говорите, -возразит он. Не правда ли, если приятное для зрения и слуха есть с прекрасное, очевидно, иное приятное не будет прекрасным?" Согласимся ли мы с этим? 

Гиппий. Да. 

Сократ. "Но разве, -скажет он, - приятное для зрения есть приятное и для зрения и для слуха или приятное для слуха - то же самое, что и приятное для зрения?" "Никоим образом, - скажем мы, - то, что приятно для того или другого, не будет таковым для обоих вместе (ведь об этом ты, по-видимому, говоришь), но мы сказали, что и каждое из них есть прекрасное само по себе, и оба они вместе". Не так ли мы ответим? 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. "А разве, - спросит он, - какое бы то ни было приятное отличается от любого другого приятного тем, что оно есть приятное? Я спрашиваю не о том, больше или меньше какое-нибудь удовольствие, сильнее оно или слабее, но спрашиваю, отличается ли какое-нибудь удовольствие от других именно тем, что одно есть удовольствие, а другое - нет". Нам кажется, это не так. Верно я отвечаю? 

Гиппий. Видимо, верно. 

Сократ. "Значит, - скажет он, - вы отобрали эти удовольствия из всех остальных по какой-то иной причине, а не в силу того, что они удовольствия. Вы усмотрели и в том и в другом нечто отличное от других удовольствий и, приняв это во внимание, утверждаете, что они прекрасны. Ведь не потому прекрасно удовольствие, получаемое через зрение, что оно получается через зрение: если бы это служило причиной, по которой такое удовольствие прекрасно, никогда не было бы прекрасным другое удовольствие, получаемое через слух, ибо оно не есть удовольствие зрительное". Скажем ли мы, что он прав? 

Гиппий. Скажем. 

Сократ. "С другой стороны, и удовольствие, получаемое через слух, бывает прекрасным не потому, что оно слуховое. В таком случае зрительному удовольствию никогда бы не быть прекрасным, ведь оно не есть удовольствие слуха". Скажем ли мы, Гиппий, что человек, утверждающий такие вещи, говорит правду? 

Гиппий. Да, он говорит правду. Сократ. "Но разумеется, оба удовольствия прекрасны, как вы утверждаете". Ведь мы это утверждаем? 

Гиппий. Утверждаем. 

Сократ. "Значит, они имеют нечто тождественное, что заставляет их быть прекрасными, то общее, что присуще им обоим вместе и каждому из них в отдельности; ведь иначе они не были бы прекрасны, и оба вместе, и каждое из них". Отвечай мне так, как ты ответил бы тому человеку. 

Гиппий. Я отвечаю: по-моему, все обстоит так, как ты говоришь. 

Сократ. Но если оба этих удовольствия обладают указанным свойством, каждое же из них в отдельности им не обладает, то они, пожалуй, не могут быть прекрасными вследствие этого свойства. 

Гиппий. Да как же это может быть, Сократ, чтобы ни одна из двух вещей не имела какого-то свойства, а затем чтобы это самое свойство, которого ни одна из них не имеет, оказалось в обеих? : 

Сократ. Тебе кажется, что этого не может быть? 

Гиппий. Я, должно быть, не очень искушен в природе таких вещей, а также в такого вот рода рассуждениях. 

Сократ. Успокойся, Гиппий! Мне, наверное, только кажется, будто я вижу, что дело может происходить так, как тебе это представляется невозможным, на самом же деле я ничего не вижу. 

Гиппий. Не "наверное", Сократ, а совершенно очевидно, что ты смотришь в сторону. 

Сократ. А ведь много такого возникает перед моим мысленным взором; однако я этому не доверяю, потому что тебе, человеку, из всех современников заработавшему больше всего денег за свою мудрость, так не видится, а только мне, который никогда ничего не заработал. И мне приходит на ум, друг мой, не шутишь ли ты со мною и не обманываешь ли меня нарочно, до того ясным многое представляется. 

Гиппий. Никто, Сократ, не узнает лучше тебя, шучу ли я или нет, если ты попробуешь рассказать о том, что пред тобой возникает. Ведь тогда станет очевидным, что ты говорить вздор. Ты никогда не найдешь такого общего для нас с тобой свойства, которого не имел бы я или ты. 

Сократ. Как ты сказал, Гиппий? Может быть, ты и дело говоришь, только я не понимаю; но выслушай более точно, что я хочу сказать: мне представляется, что то, что не свойственно мне и чем не можем быть ни я, ни ты, то может быть свойственно обоим нам вместе; с другой стороны, тем, что свойственно нам обоим, каждый из нас может и не быть. 

Гиппий. Похоже, Сократ, что ты рассказываешь чудеса еще большие, чем ты рассказывал немного раньше. Смотри же: если мы оба справедливы, разве не справедлив и каждый из нас в отдельности? Или, если каждый из нас несправедлив, не таковы ли мы и оба вместе? И если мы оба вместе здоровы, не здоров ли и каждый из нас? Или, если каждый из нас болен, кто ранен, получил удар или испытывает какое бы то ни было состояние, разве не испытываем того же самого мы оба вместе? Далее, если бы оказалось, что мы оба вместе золотые, серебряные, сделанные из слоновой кости, или же, если угодно, что мы оба благородны, мудры, пользуемся почетом, что мы старцы, юноши или все, что тебе угодно из того, чем могут быть люди,- разве не было бы в высшей степени неизбежно, чтобы я каждый из нас в отдельности был таким же?

Сократ. Конечно. 

Гиппий. Дело в том, Сократ, что ты не рассматриваешь вещи в целом; так же поступают и те, с кем ты имеешь обыкновение рассуждать; вы прекрасное и каждую сущую вещь исследуете, расчленяя их в своих рассуждениях. Потому-то и скрыты от вас столь великие и цельные по своей природе телесные сущности. И теперь это оказалось скрытым от тебя до такой степени, что ты считаешь, будто существует нечто, состояние или сущность, что имеет отношение к двум вещам, вместе взятым, но не к каждой из них в отдельности, или же, наоборот, к каждой из них в отдельности, но не к обеим, вместе взятым. Вот как вы неразумны, неосмотрительны, просты, безрассудны! 

Сократ. Таково уж наше положение, Гиппий,- не как хочется, а как можется, говорит в таких случаях пословица. Зато ты помогаешь нам всегда своими указаниями. Вот и теперь: обнаружить ли мне перед тобой еще больше, как просты мы были до получения твоих указаний, рассказав тебе, как мы обо всем этом рассуждали, или лучше об этом не говорить? 

Гиппий. Мне говорить, Сократ,- человеку, который все это знает? Ведь я знаю всех любителей рассуждений, что это за люди. Впрочем, если тебе это приятно, говори. 

Сократ. Разумеется, приятно. Дело в следующем, дорогой мой: прежде чем ты сказал все это, мы были настолько бестолковы, что представляли себе, будто и я, и ты, каждый из нас - это один человек, а оба вместе мы, конечно, не можем быть тем, что каждый из нас есть в отдельности, ведь мы - это не один, а двое; вот до чего мы были просты. Теперь же ты научил нас, что, если мы вместе составляем двойку, необходимо, чтобы и каждый из нас был двойкой, если же каждый из нас один, необходимо, чтобы и оба вместе были одним: в противном случае, по мнению Гиппия, не может быть сохранено целостное основание бытия. И чем бывают оба вместе, тем должен быть и каждый из них, и оба вместе - тем, чем бывает каждый. Вот я сижу здесь, убежденный тобою. Но только раньше, Гиппий, напомни мне: я и ты - будем ли мы одним, или же и ты - два, и я - два? 

Гиппий. Что такое ты говоришь, Сократ? 

Сократ. То именно, что я говорю; я боюсь высказаться ясно перед тобой, потому что ты сердишься на меня, когда тебе кажется, будто ты сказал нечто значительное. Все-таки скажи мне еще: не есть ли каждый из нас один и не свойственно ли ему именно то, что он есть один? 

Гиппий. Конечно.

Сократ. Итак, если каждый из нас один, то, пожалуй, он будет также нечетным; или ты не считаешь единицу нечетным числом? 

Гиппий. Считаю. 

Сократ. Значит, и оба вместе мы нечет, хотя нас и двое? 

Гиппий. Не может этого быть, Сократ. 

Сократ. Тогда мы оба вместе чет. Не так ли?

Гиппий. Конечно. 

Сократ. Но ведь из-за того, что мы оба вместе - чет, не будет же четом и каждый из нас? 

Гиппий. Нет, конечно. 

Сократ. Значит, совершенно нет необходимости, как ты только что говорил, чтобы каждый в отдельности был тем же, что оба вместе, и оба вместе - тем же, что каждый в отдельности? 

Гиппий. Для подобных вещей - нет, а для таких, о которых я говорил прежде, - да. 

Сократ. Довольно, Гиппий! Достаточно и того, если одно оказывается одним, а другое - другим. Ведь и я говорил - если ты помнишь, откуда пошел у нас этот разговор, - что удовольствия, получаемые через зрение и слух, прекрасны не тем, что оказывается свойственным каждому из них, а обоим - нет или обоим свойственно, а каждому порознь - нет, но тем, что свойственно обоим вместе и каждому порознь, так как ты признал эти удовольствия прекрасными - и оба вместе, и каждое в отдельности. Поэтому-то я и думал, что если только оба они прекрасны, то они должны быть прекрасны благодаря причастной обоим им сущности, а не той, которая отсутствует в одном из двух случаев; и теперь еще я так думаю. Но повтори как бы с самого начала: если и зрительное, и слуховое удовольствия прекрасны и оба вместе, и каждое в отдельности, не будет ли то, что делает их прекрасными, причастно также им обоим вместе и каждому из них в отдельности? 

Гиппий. Конечно. 

Сократ. Потому ли они прекрасны, что и каждое из них, и оба они вместе - удовольствие? Или же по этой причине и все остальные удовольствия должны были бы быть прекрасными ничуть не меньше? Ведь, если ты помнишь, выяснилось, что они точно так же называются удовольствиями. 

Гиппий. Помню. 

Сократ. С другой стороны, мы говорили, что эти удовольствия мы получаем через зрение и слух и оттого они прекрасны. 

Гиппий. Это было сказано. 

Сократ. Смотри же, правду ли я говорю? Говорилось ведь, насколько я помню, что прекрасно именно это приятное, не всякое приятное, но приятное благодаря зрению и слуху. 

Гиппий. Да. 

Сократ. Не так ли обстоит дело, что это свойство присуще обоим [удовольствиям] вместе, а каждому из них в отдельности не присуще? Ведь, как уже говорилось раньше, каждое из них порознь не бывает [приятным] благодаря обоим [чувствам] вместе; оба они вместе [приятны] благодаря обоим [чувствам], а каждое в отдельности - нет. Так ведь? 

Гиппий. Так. 

Сократ. Значит, каждое из этих двух удовольствий прекрасно не тем, что не присуще каждому из них порознь (ведь то и другое каждому из них не присуще); таким образом, в соответствии с нашим предположением можно назвать прекрасными оба этих удовольствия вместе, но нельзя назвать так каждое из них в отдельности. Разве не обязательно сказать именно так? 

Гиппий. Видимо, да.

Сократ. Станем ли мы утверждать, что оба вместе они прекрасны, а каждое порознь - нет? 

Гиппий. Что ж нам мешает? 

Сократ. Мешает, мой друг, по-моему, следующее: у нас было, с одной стороны, нечто, присущее каждому предмету таким образом, что коль скоро оно присуще обоим вместе, то оно присуще и каждому порознь, и коль скоро каждому порознь, то оно присуще и обоим вместе,- все то, что ты перечислил. Не так ли? 

Гиппий. Да. 

Сократ. Ну а то, что я перечислил, нет; а в это входило и "каждое в отдельности", и "оба вместе". Так ли это?

Гиппий. Так. 

Сократ. К чему же, Гиппий, относится, по-твоему, прекрасное? К тому ли, о чем ты говоришь: коль скоро силен я и ты тоже, то сильны и мы оба, и коль скоро я справедлив и ты тоже, то справедливы мы оба вместе, а если мы оба вместе, то и каждый из нас в отдельности? Точно так же коль скоро я прекрасен и ты тоже, то прекрасны также мы оба, а если мы оба прекрасны, то прекрасен и каждый из нас порознь. И что же мешает, чтобы из двух величин, составляющих вместе четное число, каждая в отдельности была бы то нечетной, то четной или опять-таки чтобы две величины, каждая из которых неопределенна, взятые вместе, давали бы то определенную, то неопределенную величину и так далее во множестве других случаев, которые, как я сказал, возникают передо мною? К какого же рода вещам ты причисляешь прекрасное? Или ты об этом того же мнения, что и я? Ведь мне кажется совершенно бессмысленным, чтобы мы оба вместе были прекрасны, а каждый из нас в отдельности - нет или чтобы каждый из нас в отдельности был прекрасным, а мы оба вместе - нет и так далее. Решаешь ли ты так же, как я, или иначе? 

Гиппий. Точно так же, Сократ. 

Сократ. И хорошо поступаешь, Гиппий, чтобы нам наконец избавиться от дальнейших исследований. Ведь если прекрасное принадлежит к этому роду, то приятное благодаря зрению и слуху уже не может быть прекрасным. Дело в том, что зрение и слух заставляют быть прекрасным то и другое, но не каждое в отдельности. А ведь это оказалось невозможным, Гиппий, как мы с тобой уже согласились. 

Гиппий. Правда, согласились. 

Сократ. Итак, невозможно, чтобы приятное благодаря зрению и слуху было прекрасным, раз оно, становясь прекрасным, создает нечто невозможное. 

Гиппий. Это так. 

Сократ. "Начинайте все сызнова, -скажет тот человек, - так как вы в этом ошиблись. Чем же, по вашему мнению, будет прекрасное, свойственное обоим этим удовольствиям, раз вы почтили их перед всеми остальными и назвали прекрасными?" Мне кажется, Гиппий, необходимо сказать, что это самые безобидные и лучшие из всех удовольствий, и оба они вместе, и каждое из них порознь. Или ты можешь назвать что-нибудь другое, чем они отличаются от остальных? 

Гиппий. Никоим образом, ведь они действительно самые лучшие. 

Сократ. "Итак, - скажет он, -вот что такое, по вашим словам, прекрасное: это - полезное удовольствие". Кажется, так, скажу я; ну а ты? 

Гиппий. И я тоже. 

Сократ. "Но не полезно ли то, что создает благо? - скажет он. А создающее и создания, как только что выяснилось, - это вещи разные. И не возвращается ли ваше рассуждение к сказанному прежде? Ведь ни благо не может быть прекрасным, ни прекрасное - благом, если только каждое из них есть нечто иное". Несомненно так, скажем мы, Гиппий, если только в нас есть здравый смысл. Ведь недопустимо не соглашаться с тем, кто говорит правильно. 

Гиппий. Но что же это такое, по-твоему, Сократ, все вместе взятое? Какая-то шелуха и обрывки речей, как я сейчас только говорил, разорванные на мелкие части. Прекрасно и ценно нечто иное: уметь выступить с хорошей, красивой речью в суде, совете или перед иными властями, к которым ты ее держишь; убедить слушателей и удалиться с наградой, не ничтожнейшей, но величайшей - спасти самого себя, свои деньги, друзей. Вот чего следует держаться, распростившись со всеми этими словесными безделками, чтобы не показаться слишком уж глупыми, если станем заниматься, как сейчас, пустословием и болтовней. 

Сократ. Милый Гиппий, ты счастлив, потому что знаешь, чем следует заниматься человеку, и занимаешься определения этим как должно - ты сам говоришь. Мною же как будто владеет какая-то роковая сила, так как я вечно блуждаю и не нахожу выхода; а стоит мне обнаружить свое безвыходное положение перед вами, мудрыми людьми, я слышу от вас оскорбления всякий раз, как его обнаружу. Вы всегда говорите то же, что говоришь теперь ты, - будто я хлопочу о глупых, мелких и ничего не стоящих вещах. Когда же, переубежденный вами, я говорю то же, что и вы, - что всего лучше уметь, выступив в суде или в ином собрании с хорошей, красивой речью, довести ее до конца, - я выслушиваю много дурного от здешних людей, а особенно от этого человека, который постоянно меня обличает. Дело в том, что он чрезвычайно близок мне по рождению и живет в одном доме со мной. И вот, как только я прихожу к себе домой и он слышит, как я начинаю рассуждать о таких вещах, он спрашивает, не стыдно ли мне отваживаться на рассуждение о прекрасных занятиях, когда меня ясно изобличили, что я не знаю о прекрасном даже того, что оно собой представляет. "Как же ты будешь знать, - говорит он, - с прекрасной речью выступает кто-нибудь или нет, и так же в любом другом деле, раз ты не знаешь самого прекрасного? И если ты таков, неужели ты думаешь, что тебе лучше жить, чем быть мертвым?" И вот, говорю я, мне приходится выслушивать брань и колкости и от вас, и от того человека. Но быть может, и нужно терпеть. А может быть, как ни странно, я получу от этого пользу. Итак, мне кажется, Гиппий, что я получил пользу от твоей беседы с ним: ведь, кажется мне, я узнал, что значит пословица "прекрасное - трудно".
ИОН
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Сократ. Иону привет! Откуда ты теперь к нам? Из дому, из Эфеса [1], что ли? 

Ион. Совсем нет, Сократ, из Эпидавра [2], с празднеств Асклепия. 

Сократ. Разве эпидаврийцы устраивают в честь этого бога и состязания рапсодов? 

Ион. Как же! Да и в других мусических искусствах там состязаются. 

b

Сократ. Что же, и мы выступали на состязании? И как ты выступил? 

Ион. Мы [3] получили первую награду, Сократ. 

Сократ. Вот это хорошо! Смотри же, чтобы мы победили и на Панафинеях [4]! 

Ион. Так и будет, если бог захочет. 

Сократ. Да, Ион, часто я завидовал вашему искусству... Оно всегда требует, чтобы вы выглядели как можно c

красивее и были в нарядном уборе, вместе с тем вам необходимо заниматься многими отличными поэтами, c

и прежде всех – Гомером, самым лучшим и божественным из поэтов, и постигать его замысел, а не только заучивать стихи. Как вам не позавидовать! Ведь нельзя стать хорошим рапсодом, не вникая в то, что говорит поэт; рапсод должен стать для слушателей истолкователем замысла поэта, а справиться с этим тому, кто не знает, что говорит поэт, невозможно. Тут есть чему позавидовать! 

d

Ион. Ты прав, Сократ. Для меня это и было самым трудным в моем искусстве; все же, мне думается, я объясняю Гомера лучше всех, так что ни Метродор Лампсакский, ни Стесимброт Фасосский, ни Главкон [5], ни другой кто из живших когда-либо не был в состоянии высказать о Гомере гак много верных мыслей, как я. 

Сократ. Это хорошо. Ион; ты, верно, не откажешься сообщить их мне. 

Ион. Да, Сократ, действительно стоит послушать, в какой прекрасный убор я одеваю Гомера: по-моему, я достоин того, чтобы гомериды [6] увенчали меня золотым венком. 
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Сократ. Я непременно выберу время, чтобы послушать тебя. А сейчас скажи мне вот что: только ли в Гомере ты силен или также и в Гесиоде и Архилохе [7]? 

Ион. Нет, только в Гомере; мне кажется, и этого достаточно. 

Сократ. А есть ли что-нибудь такое, о чем и Гомер и Гесиод оба говорят одно и то же? 

Ион. Я думаю, есть, и даже многое. 

Сократ. И то, что об этом говорит Гомер, ты лучше истолковал бы, чем то, что говорит Гесиод? 

Ион. Если они говорят одно и то же, то и я, Сократ, истолковал бы это одинаково. 

b

Сократ. А то, о чем они говорят по-разному? Например, о прорицании говорят ли что-нибудь и Гомер и Гесиод? 

Ион. Конечно. 

Сократ. Так что же? Кто истолковал бы лучше сходство и различие в том, что оба поэта говорили о прорицании – ты или кто-нибудь из хороших прорицателей? 

Ион. Кто-нибудь из прорицателей. 

Сократ. А если бы ты был прорицателем, разве ты не мог бы толковать и то, что сказано ими по-разному, раз уж ты умеешь истолковывать сказанное одинаково? 

Ион. Ясно, что так. 

c

Сократ. Как же это ты силен в том, что касается Гомера, а в том, что касается Гесиода и остальных поэтов, не силен? Разве Гомер говорит не о том же, о чем все остальные поэты? Разве он не рассказывает большею частью о войне и отношениях людей, хороших и плохих, простых и умудренных в чем-нибудь; о богах, как они общаются друг с другом и с людьми; о том, что творится на небе и в Аиде, и о происхождении богов и героев? Не это ли составляет предмет поэзии Гомера? 

d

Ион. Ты прав, Сократ. 

Сократ. А что ж остальные поэты? Разве они говорят не о том же самом? 

Ион. Да, Сократ, но их творчество не такое, как у Гомера. 

Сократ. Что же? Хуже? 

Ион. Да, гораздо хуже. 

Сократ. А Гомер лучше? 

Ион. Конечно, лучше, клянусь Зевсом. 

Сократ. Не правда ли, милый Ион, когда, например, о числе станут говорить многие, а один будет говорить лучше всех, то ведь кто-нибудь отличит хорошо говорящего? 

Ион. Я полагаю. 

e

Сократ. Будет ли это тот же самый, кто отличит и говорящих плохо, или другой человек? 

Ион. Конечно, тот же самый. 

Сократ. Не тот ли это, кто владеет искусством арифметики? 

Ион. Да. 

Сократ. А если многие станут обсуждать, какая пища полезна, и кто-нибудь из них будет говорить получше, то отличить говорящего лучше всех может один человек, а говорящего хуже всех – другой, или один и тот же человек отличит обоих? 

Ион. Конечно, один и тот же; это ясно. 

Сократ. Кто же он? Как его назвать? 

Ион. Это врач. 
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Сократ. Итак, скажем вообще: если многие говорят об одном и том же, то всегда один и тот же человек отличит, кто говорит хорошо, а кто плохо; а тот, кто не отличит говорящего плохо, не отличит, ясное дело, и говорящего хорошо, раз они говорят об одном и том же. 

Ион. Да, это так. 

Сократ. Значит, один и тот же человек способен судить о них обоих? 

Ион. Да. 

Сократ. Ты говоришь, что и Гомер, и остальные поэты, в том числе и Гесиод и Архилох, говорят хотя и об одном, но не одинаково: Гомер хорошо, а те хуже. 

Ион. Да, и я прав. 

b

Сократ. Но если ты отличаешь говорящих хорошо, то отличил бы и говорящих хуже, то есть мог бы узнать, что они хуже говорят. 

Ион. Само собой разумеется. 

Сократ. Значит, дорогой мой, мы не ошибемся, если скажем, что Ион одинаково силен и в Гомере, и в остальных поэтах, раз он сам соглашается, что один и тот же человек может быть хорошим судьей всех, кто говорит об одном и том же; а ведь чуть ли не все поэты воспевают одно и то же. 

c

Ион. В чем же причина, Сократ, что когда кто-нибудь говорит о другом поэте, я не обращаю внимания и не в силах добавить ничего стоящего, а попросту дремлю, между тем, лишь только кто упомянет о Гомере, я тотчас просыпаюсь, становлюсь внимателен и нисколько не затрудняюсь, что сказать? 

Сократ. Об этом нетрудно догадаться, друг мой. Всякому ясно, что не благодаря выучке и знаниям ты способен говорить о Гомере; если бы ты мог делать это благодаря выучке, то мог бы говорить и обо всех остальных поэтах: ведь поэтическое искусство есть нечто цельное [8]. Не так ли? 

Ион. Да. 

d

Сократ. А если взять любое другое искусство в его целом, то разве не один и тот же способ рассмотрения применим и ко всем искусствам? Хочешь послушать, как я это понимаю, Ион? 

Ион. Очень хочу, Сократ, клянусь Зевсом; мне приятно слушать вас, мудрецов. 

Сократ. Хотелось бы мне, Ион, чтобы ты был прав; но мудрецы-то скорее вы, рапсоды, актеры и те, чьи e

творения вы поете, а я всего только говорю правду, как и следует заурядному человеку.eПосмотри, о каком 

пустяке я теперь спросил тебя: всякий может легко и просто понять мои слова, что рассмотрение останется тем же, если взять искусство в целом. В самом деле, разберем последовательно. Существует ли, например, искусство живописи как целое? 

Ион. Да. 

Сократ. И много было и есть художников, хороших и плохих? 

Ион. Совершенно верно. 
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Сократ. Так вот, видал ли ты кого-нибудь, кто способен объяснить, чтó в живописи Полигнота [9], сына Аглаофонта, хорошо, а чтó нет, а когда дело коснется других художников – бессилен, и когда кто-нибудь говорит о произведениях всех прочих художников, то он дремлет, затрудняется и не может ничего объяснить; а когда нужно высказать мнение о Полигноте или об ином, но только одном каком-нибудь художнике, он вдруг просыпается, становится внимателен и нисколько не затрудняется, что сказать? 

b

Ион. Нет, клянусь Зевсом, я не видал такого человека. 

Сократ. Ну, а если речь идет о ваянии, видал ли ты кого-нибудь, кто способен разобрать достоинства творчества Дедала, сына Метиона, или Эпея, сына Панопея, или Феодора Самосца [10], или одного кого-нибудь из прочих ваятелей, а произведения других ваятелей ему недоступны, и он дремлет, не зная, что сказать? 

Ион. Нет, клянусь Зевсом, я не видывал такого. 

c

Сократ. И наверное, думаю я, когда дело идет об игре на флейте, либо на кифаре, или о пении под кифару, или об искусстве рапсодов, ты никогда не видал человека, который способен говорить об Олимпе, о Фамире, об Орфее или о Фемии, итакийском рапсоде [11], а слушая Иона эфесца, становится в тупик и не может сообразить, что в его пении хорошо, а что нет. 

Ион. Мне нечего возразить на это, Сократ. Я только уверен, что о Гомере я говорю лучше всех и при этом бываю находчив; и все другие подтверждают, что о Гомере я хорошо говорю, а об остальных нет. Вот и пойми, в чем тут дело. 

d

Сократ. Понимаю, Ион, и сейчас объясню тебе, что это, по-моему, значит. Твоя способность хорошо говорить о Гомере – это, как я только что сказал, не уменье, а божественная сила, которая тобою движет, как в том камне, который Эврипид назвал магнесийским, а большинство называет гераклейским [12]. Этот e

камень не только притягивает железные кольца, eно и сообщает им такую силу, что они, в свою очередь, могут 

делать то же самое, что и камень, то есть притягивать другие кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим; у них у всех сила зависит от того камня. 
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Так и Муза сама делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других восторженных. Все хорошие эпические поэты не благодаря уменью слагают свои прекрасные поэмы, а только когда становятся вдохновенными и одержимыми; точно так и хорошие мелические поэты; как корибанты [13] пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; когда ими овладеет гармония и ритм, они становятся вакхантами и одержимыми: вакханки в минуту одержимости черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме – не черпают [14], и то же бывает с душою мелических поэтов, как они сами b

свидетельствуют.bГоворят же нам поэты, что они летают, как пчелы, и приносят нам свои песни, собранные у 

медоносных источников в садах и рощах Муз [15]. И они говорят правду: поэт – это существо легкое, крылатое и священное [16]; он может творить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступленным и не c

будет в нем более рассудка; а пока у человека есть это достояние, никто не способен творить и вещать. c

Поэты, творя, говорят много прекрасного о различных предметах, как ты о Гомере, не от умения, а по божественному наитию, и каждый может хорошо творить только то, на что его подвигнула Муза, – один – дифирамбы, другой – энкомии, третий – ипорхемы, этот – эпические поэмы, тот – ямбы [17]; во всем же прочем каждый из них слаб. Ведь не от уменья они Это говорят, а от божественной силы: если бы они d

благодаря уменью могли хорошо говорить об одном, то могли бы говорить и обо всем прочем;dпотому-то бог 

и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, вещателями и божественными прорицателями, чтобы мы, слушатели, знали, что это не они, у кого и рассудка-то нет, говорят такие ценные вещи, а говорит сам бог и через них подает нам голос. 

Лучшее подтверждение этому взгляду – Тинних халкидец, который ни разу не создал ничего достойного упоминания, кроме того пэана [18], который все поют, – это, пожалуй, прекраснейшее из всех песнопений; то e

была просто какая-то "находка Муз", как выражается и сам Тинних.eТут, по-моему, бог яснее ясного показал 

нам все, чтобы мы не сомневались, что не человеческие эти прекрасные творения и не людям они принадлежат, но что они – божественны и принадлежат богам, поэты же – не что иное, как передатчики богов, 535

одержимые каждый тем богом, который им овладеет. 535Чтобы доказать это, бог нарочно пропел 

прекраснейшую песнь устами слабейшего поэта. Разве я, по-твоему, не прав, Ион? 

Ион. По-моему, ты прав, клянусь Зевсом; твои речи захватывают мою душу, Сократ, и мне кажется, что хорошие поэты под божественным наитием передают нам это от богов. 

Сократ. А вы, рапсоды, в свою очередь передаете творения поэтов? 

Ион. И в этом ты прав. 

Сократ. Стало быть, вы оказываетесь передатчиками передатчиков? 

Ион. Совершенно верно. 

b

Сократ. Скажи мне вот что, Ион, не скрывай от меня того, о чем я тебя спрошу. Всякий раз как тебе удается исполнение эпоса и ты особенно поражаешь зрителей, когда поешь, как Одиссей вскакивает на порог, открываясь женихам, и высыпает себе под ноги стрелы, или как Ахилл ринулся на Гектора [19], или что-c

нибудь жалостное об Андромахе, о Гекабе или о Приаме, – cв уме ли ты тогда или вне себя, так что твоей 

душе, в порыве вдохновения, кажется, что она тоже там, где совершаются события, о которых ты говоришь, – на Итаке [20], в Трое или где бы то ни было? 

Ион. Как наглядно подтвердил ты свои слова, Сократ! Отвечу тебе, не таясь. Когда я исполняю что-нибудь жалостное, у меня глаза полны слез, а когда страшное и грозное – волосы становятся дыбом от страха и сердце сильно бьется. 

d

Сократ. Что же, Ион? Скажем ли мы, что находится в Здравом рассудке тот человек, который, нарядившись в расцвеченные одежды и надев золотой венец, станет плакать среди жертвоприношений и празднеств, ничего не потеряв из своего убранства, или будет испытывать страх, находясь среди более чем двадцати тысяч дружественно расположенных людей, когда никто его не грабит и не обижает? 

Ион. Клянусь Звсом, Сократ, такой человек, по правде сказать, совсем не в здравом рассудке. 

Сократ. Знаешь ли ты, что вы доводите до того же состояния [21] и многих из зрителей? 

e

Ион. Знаю, и очень хорошо: я каждый раз вижу сверху, с возвышения, как слушатели плачут и испуганно глядят и поражаются, когда я говорю. Ведь мне необходимо очень внимательно следить за ними: если я заставлю их плакать, то сам буду смеяться, получая деньги, а если заставлю смеяться, сам буду плакать, лишившись денег. 
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Сократ. Теперь ты понимаешь, что такой зритель – последнее из тех звеньев, которые, как я говорил, получают одно от другого силу под воздействием гераклейского камня. Среднее звено – это ты, рапсод и актер, первое – это сам поэт, а бог через вас всех влечет душу человека куда захочет, сообщая силу через одного другому. И тянется, как от того камня, длинная цепь хоревтов [22] и учителей с их помощниками: они b

держатся сбоку на звеньях, соединенных с Музой.bИ один поэт зависит от одной Музы, другой – от другой. Мы 

обозначаем это словом "одержим", и это почти то же самое: ведь Муза держит его. А от этих первых звеньев – поэтов, зависят другие вдохновленные: один от Орфея, другой от Мусея [23]; большинство же одержимы Гомером, или Гомер держит их. Один из них – ты, Ион, и Гомер держит тебя. 

Когда кто-нибудь поет творения другого поэта, ты спишь и не находишь, что сказать, а когда Запоют песнь этого твоего поэта, ты тотчас пробуждаешься, твоя душа пляшет [24], и ты нисколько не затрудняешься, что c

сказать.cВедь то, что ты говоришь о Гомере, все это не от уменья и знания, а от божественного определения 

я одержимости; как корибанты чутко внемлют только напеву, исходящему от того бога, которым они одержимы, и для этого напева у них достаточно и телодвижений и слов, о других же они и не помышляют, так и d

ты, Ион, когда кто-нибудь вспомнит о Гомере, знаешь, что сказать, а в остальных поэтах затрудняешься.dИ 

причина того, о чем ты меня спрашиваешь – почему ты о Гомере Знаешь, а об остальных нет, – причина здесь та, что не выучкой, а божественным определением ты – искусный хвалитель Гомера. 

Ион. Хорошо говоришь ты, Сократ; а все же я удивился бы, если бы тебе удалось убедить меня, что я восхваляю Гомера в состоянии одержимости и исступленности. Я думаю, что и тебе не казалось бы так, если бы ты послушал, как я говорю о Гомере. 

e

Сократ. Да я и хочу послушать, только не раньше, чем ты ответишь мне вот на какой вопрос: из того, что говорит Гомер, о чем ты хорошо говоришь? Ведь не обо всем же, конечно [25]. 

Ион. Будь уверен, Сократ, что обо всем без исключения. 

Сократ. Но ведь не о том же, чего ты, паче чаяния, не знаешь, хотя Гомер об этом и упоминает? 

Ион. О чем же это Гомер говорит, а я не знаю? 
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Сократ. Гомер часто и много говорит о различных искусствах, например, об управлении колесницей, – сейчас скажу тебе, если вспомню место. 

Ион. Да я сам скажу, я помню. 

Сократ. Так скажи мне, что говорит Нестор своему сыну Антилоху, советуя ему быть осторожным на поворотах при состязании колесниц на тризне Патрокла. 

Ион. "Сам же", – говорит Нестор, – 

b

крепко держась в колеснице красивосплетенной, 

Влево легко наклонись, а коня, что под правой рукою, 

Криком гони и бичом и бразды попусти совершенно, 

Левый же конь твой пускай подле самой меты обогнется 

Так, чтоб казалось, поверхность ее колесо очертило 

Ступицей жаркою. Но берегись, не ударься о камень [26]. 

c

Сократ. Достаточно. Вот здесь, Ион, кто лучше мог бы судить, правильно ли говорит Гомер или нет – врач или возничий? 

Ион. Конечно, возничий. 

Сократ. Потому ли, что владеет этим искусством, или по другой причине? 

Ион. Нет, именно благодаря своему искусству. 

Сократ. И каждому искусству дано от бога ведать одним каким-нибудь делом? Ведь то, что мы узнаём, овладев искусством кормчего, мы не можем узнать, освоив искусство врача. 

Ион. Конечно, нет. 

Сократ. И, овладев искусством строителя, – то, что узнаём, освоив искусство врача? 

Ион. Конечно, нет. 

d

Сократ. Не так ли и во всех искусствах: что мы узнаем, изучив одно искусство, того мы не узнаем, изучив другое? Но сначала скажи мне вот что: не называешь ли ты одно искусство так, а другое иначе? 

Ион. Да. 

Сократ. И я, замечая, что одно искусство есть знание одних вещей, а другое – других, называю одно так, а другое иначе; так же поступаешь и ты? 

Ион. Да. 

e

Сократ. Ведь если бы и то и другое искусство было знанием одних и тех же вещей, то зачем стали бы мы называть одно так, а другое – иначе, раз одно и то же можно было бы узнать, овладев любым из двух. Вот, например, я знаю, что здесь пять пальцев, и ты знаешь то же самое, что и я; и если бы я тебя спросил, не с помощью ли одного искусства – искусства счисления – познаём одно и то же и я и ты или с помощью разных искусств, ты, конечно, сказал бы, что с помощью одного и того же. 

Ион. Да. 
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Сократ. Вот теперь скажи мне то, о чем я хотел спросить: думаешь ли ты, что так бывает во всех искусствах и что, изучая одно искусство, познаешь одно, а изучая другое – познаешь уже не то же самое, а нечто совсем иное, если, конечно, само искусство другое. 

Ион. Я думаю, что так, Сократ. 

Сократ. А кто не овладеет каким-либо искусством, тот не способен будет хорошо знать то, что говорится или делается согласно этому искусству, не правда ли? 

b

Ион. Правда твоя. 

Сократ. А кто лучше знает, правильно ли говорит Гомер в тех стихах, которые ты привел, – ты или возничий? 

Ион. Возничий. 

Сократ. Ведь ты – рапсод, а не возничий. 

Ион. Да. 

Сократ. А искусство рапсода – иное по сравнению с искусством возничего? 

Ион. Да. 

Сократ. И раз оно иное, то оно есть знание иных вещей? 

c

Ион. Да. Сократ. Ну, а когда Гомер говорит, как Гекамеда, наложница Нестора, дает раненому Махаону питье, приблизительно в таких словах: 

...растворила 

Смесь на вине прамнийском, натерла козьего сыра 

Теркою медной и лук на закуску к питью предложила [27], – 

то, чтобы узнать, правильно ли говорит Гомер или нет, требуется врачебное искусство или искусство рапсода? 

Ион. Врачебное. 

Сократ. А когда Гомер говорит: 

Быстро в пучину Ирида, подобно свинцу, погрузилась, 

Ежели он, прикрепленный под рогом вола стенового, 

Мчится, коварный, рыбам прожорливым гибель несущий [28], – 

d

то как мы ответим на вопрос, чье искусство – рыболова или рапсода – скорее разберет, что он говорит, и правильно ли? 

Ион. Ясно, Сократ, что искусство рыболова. 

Сократ. Посмотри же: если бы ты, задавая мне вопрос, сказал: "Раз ты, Сократ, находишь у Гомера то, что e

подлежит ведению каждого из искусств, то найди мне и для прорицателя и его искусства что-нибудь такое, eо 

чем ему надлежит судить, хорошо или плохо это сочинено", – посмотри, как легко и правильно я тебе отвечу. Часто Гомер говорит это и в "Одиссее", – например, то, что говорит женихам гадатель из рода Мелампа, Феоклимен: 
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Вы, злополучные, горе вам, горе! Невидимы стали 

Головы ваши во мгле, и невидимы ваши колена; 

Слышен мне стон ваш, слезами обрызганы ваши ланиты; 

И привиденьями, в бездну Эреба бегущими, полны 

Сени и двор, и на солнце небесное, вижу я, всходит 

Страшная тень, и под ней вся земля покрывается мраком [29], 

b

часто и в "Илиаде", например, в "Сражении у стен"; ведь и там Гомер говорит: 

Ров перейти им пылавшим явилася вещая птица, 

Свыше летящий орел, рассекающий воинство слева, 

Мчащий в когтях обагренного кровью огромного змея: 

c

Жив еще был он, крутился и брани еще не оставил; c

Взвившись назад, своего похитителя около выи 

В грудь уязвил, и, растерзанный болью, на землю добычу, 

Змея, отбросил орел, уронил посреди ополченья, 

Сам же, крикнувши звучно, понесся по веянью ветра [30]. 

d

Вот это, скажу я, и тому подобное подлежит рассмотрению и суждению прорицателя. 

Ион. И ты будешь прав, Сократ. 

Сократ. Да и ты прав, Ион, говоря об этом. Ну-ка, теперь и ты выбери мне, как я тебе выбрал из "Одиссеи" и из "Илиады" то, что относится к прорицателю, к врачу и к рыболову, – так и ты, Ион, выбери мне – ты же и опытнее в Гомере, – чтó относится к рапсоду и к его искусству и что подлежит рассмотрению и суждению рапсода предпочтительно пред всеми другими людьми. 

e

Ион. Я утверждаю, Сократ, что решительно всё. 

Сократ. Нет, не это ты утверждаешь, Ион, будто решительно всё, неужто ты так забывчив? А не следовало бы рапсоду быть забывчивым. 
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Ион. Что же я забыл? 

Сократ. Не помнишь разве, как ты говорил, что искусство рапсода – иное по сравнению с искусством возничего? 

Ион. Помню. 

Сократ. И ты соглашался, что раз оно иное, то иной будет и область его ведения? 

Ион. Да. 

Сократ. Значит, по твоим же собственным словам, уже не все будет входить в ведение рапсода и его искусства. 

b

Ион. Кроме, пожалуй, вот таких вещей, Сократ. 

Сократ. Под "такими вещами" ты понимаешь, видимо, то, что относится к другим искусствам; но если не все, то что же именно будет в ведении рапсода? 

Ион. По-моему, в его ведении будет то, какие речи приличны мужчине и какие – женщине, какие – рабу, а какие – свободному, какие – подчиненному, а какие – начальствующему. 

Сократ. А какие распоряжения надо сделать, если в море корабль застигнут бурей, по-твоему, рапсод будет знать лучше, чем кормчий? 

c

Ион. Нет, это лучше знает кормчий. 

Сократ. Или как надо распорядиться в случае болезни, рапсод будет знать лучше, чем врач? 

Ион. Нет. 

Сократ. Но, по-твоему, ты знаешь, как должен говорить раб? 

Ион. Да. 

Сократ. Например, что должен сказать раб-волопас, укрощающий взбесившихся быков, по-твоему, будет лучше знать рапсод, а не волопас? 

Ион. Нет, конечно. 

d

Сократ. Или то, что должна сказать женщина-пряха, прядущая шерсть? 

Ион. Нет. 

Сократ. А может быть, рапсод будет знать, что должен сказать военачальник, ободряя воинов? 

Ион. Да, вот это рапсод будет знать. 

Сократ. Что же, искусство рапсода – это искусство военачальника? 

Ион. Я-то, по крайней мере, знал бы, какие речи подобают военачальнику. 

Сократ. Потому что ты. вероятно, и в искусстве военачальника сведущ, Ион. А если бы, например, ты одновременно и умел играть на кифаре и был бы наездником, а значит распознавал бы хорошо и дурно выезженных коней, и я бы спросил тебя: благодаря какому же искусству ты, Ион, распознаёшь хорошо выезженных коней? Тому же самому, благодаря которому ты стал наездником, или тому, благодаря которому играешь на кифаре, что ответил бы ты мне? 

e

Ион. Благодаря тому же искусству, с помощью которого я стал наездником, сказал бы я. 

Сократ. И если бы ты отличал, кто хорошо играет на кифаре, ты согласился бы, что делаешь это при помощи того искусства, благодаря которому ты – кифарист, а не благодаря тому, что ты – наездник? 

Ион. Да. 

Сократ. А если ты знаешь толк в воинском деле, то при помощи ли того искусства, благодаря которому ты сведущий военачальник, или из-за того, что ты хороший рапсод? 

Ион. По-моему, это совершенно безразлично. 
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Сократ. Как? Ты говоришь, что это совершенно безразлично? Искусство рапсода и искусство военачальника – одно искусство или два? Что ты скажешь? 

Ион. По-моему, одно. 

Сократ. Значит, кто хороший рапсод, тот, оказывается, и хороший военачальник? 

Ион. Непременно, Сократ. 

Сократ. И оказывается, кто хороший военачальник, тот и хороший рапсод? 

b

Ион. Этого-то я не думаю. 

Сократ. Но кто хороший рапсод, тот, по-твоему, и хороший военачальник? 

Ион. Конечно. 

Сократ. Не лучший ли ты рапсод, чем любой из греков? 

Ион. И намного, Сократ. 

Сократ. Так ты и военачальник, Ион, лучший среди греков? 

Ион. Будь уверен в этом, Сократ; а научился я этому из произведений Гомера. 

c

Сократ. Ради богов, Ион, почему же в таком случае ты, лучший военачальник и лучший рапсод из греков, только поешь, разъезжая среди греков, а не начальствуешь над войском? Неужели ты думаешь, что рапсод, увенчанный золотым венком, очень нужен грекам, а военачальник – не нужен? 

Ион. Наш город, Сократ, находится под вашей властью и военным начальствованием и поэтому вовсе не нуждается в военачальнике, а ваш город и город лакедемонян не выберут меня военачальником: вы ведь считаете, что и сами справитесь. 

Сократ. Дорогой Ион, не знаешь ли ты Аполлодора из Кизика? 

d

Ион. Какого это? 

Сократ. Того, кого афиняне много раз избирали своим полководцем, хотя он и чужестранец; и Фаносфену с Андроса, и Гераклиду из Клазомен [31] наш город поручает и стратегию, и другие должности, так как они, хотя и чужеземцы, показали себя достойными этого. Почему же Иона эфесца город наш не изберет военачальником и не почтит этим званием, если он окажется достойным? Что ж? Разве вы, эфесцы [32], не e

афиняне издревле, или Эфес уступает какому-нибудь другому городу? eЕсли ты, Ион, прав, что благодаря 

уменью и знанию ты способен восхвалять Гомера, тогда ты виноват вот в чем: пообещав показать, как много хорошего ты знаешь о Гомере, ты обманываешь меня и далек от того, чтобы показать мне это. Ты даже не желаешь ответить на то, чего я давно добиваюсь, – что это такое, в чем ты силен. Вместо того ты, прямо-таки как Протей [33], извиваясь во все стороны, принимаешь всевозможные обличья и, в конце концов, ускользаешь от меня, оказавшись даже военачальником, лишь бы только не показать, как ты силен в 542

гомеровской премудрости.542Если ты искусен – о чем я только что говорил, – то ты обманываешь меня, не 

сдержав обещания показать это на Гомере, и поступаешь несправедливо; если же ты не искусен и, ничего не зная по Гомеру, но одержимый божественным наитием, высказываешь об этом поэте много прекрасного, как я уже о тебе говорил, то ты ни в чем не виноват. Итак, вот тебе на выбор: кем ты хочешь у нас прослыть – несправедливым человеком или божественным? 

Ион. Большая разница, Сократ: ведь гораздо прекраснее прослыть божественным. 

Сократ. Так это – нечто более прекрасное – и останется у нас за тобой, Ион; ты – божественный, а не искусный хвалитель Гомера. 

ПРИМЕЧАНИЯ:
Диалог назван по имени греческого рапсода Иона, которого нельзя отождествлять с известным Ионом Хиосским, лириком и трагическим поэтом V в. Сократ, беседуя с Ионом, выясняет природу мастерства рапсодов и поэтов. 

Данный перевод диалога "Ион" впервые был опубликован в изд.: Полное собрание творений Платона: В 15 т. Т.IX / Новый пер. под ред. С.А.Жебелева и др. Пг., 1924. 

[1] Эфес – один из 12 ионийских городов в Малой Азии, где, по одному из преданий, родился Гомер и где особенно почитались исполнители его песен. 

[2] Эпидавр – город в области Арголида (Пелопоннес), славившийся храмом в честь бога врачевания Асклепия, сына Аполлона. Праздник в честь Асклепия назывался "Великие Асклепиеи" или "Эпидаврии". 

[3] Примечательно, что Ион говорит о себе торжественно – во множественном числе, а Сократ иронически поддерживает самомнение рапсода. 

[4] См.: Евтифрон, прим. 17. 

[5] Ион хвастливо сравнивает себя со знаменитыми учеными комментаторами V в., аллегорически толковавшими Гомера. Метродора Лампсакского не следует смешивать с Метродором Лампсакским – учеником Эпикура. О Стесимоброте, бравшем большие деньги за обучение, упоминает Ксенофонт в "Пире" (III 6). 

[6] Гомериды – рапсоды, знатоки, хранители и распространители поэм Гомера на о. Хиос, считавшиеся, по преданию, его потомками. Сведения о них имеются у Страбона (География XIV I, 35 // Пер. Стратановского. М., 1964) со ссылкой на Пиндара (Немейская ода II 1). Здесь скорее всего имеются в виду вообще почитатели Гомера. 

[7] Гесиод – автор дидактической поэмы "Труды и дни" и поэмы "Теогония" (VIII в.). Об исполнении рапсодами Гесиода см. у Платона (Законы II 658d). Архилох – ямбограф с о.Парос (VII в.). 

[8] Цельное, или единое целое (το όλον) – один из основных терминов философии и эстетики Платона. О категории цельности у Платона см.: Лосев А.Ф. Эстетическая терминология Платона // Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1961; он же. История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон. С. 330-334. 

[9] Сын Аглаофонта Полигнот с о.Фасос – знаменитый живописец V в. Павсаний в своем "Описании Эллады" подробно рассматривает картины Полигнота в Дельфах, на которых изображено разрушение Илиона и Одиссей в Аиде (X 25-29). 

[10] Дедал, сын Метиона, – строитель критского лабиринта (см. также Алкивиад I, прим. 34). Эпей, сын Панопея, – легендарный строитель деревянного коня, с помощью которого греки овладели Троей. Феодор Самосец – мастер бронзового литья, по преданию, изготовил перстень Поликрата и чашу для Креза, посвященную Дельфийскому оракулу (см.: Геродот III 41). 

[11] Перечисляются мифические певцы и музыканты: Олимп, флейтист, связанный с культом фригийской Великой Матери богов; Фамира, или Фамирид, – фракийский певец, состязавшийся с Музами и ослепленный ими (Гомер. Ил. II 594 сл.); Орфей, прославившийся тем, что игрой на кифаре усмирял диких зверей и сумел очаровать бога смерти Аида, пытаясь вывести из царства мертвых свою жену Евридику (см.: Овидий. Метаморфозы X 1-105), погиб, растерзанный вакханками, буйными спутницами бога Диониса, культу которого Орфей был чужд, так как он связан с Аполлоном и Музами – покровителями искусства; Фемий, рапсод с о.Итака, исполнявший песни во дворце Одиссея и пощаженный им как певец во время убийства женихов (Од. I 154; XVII 362; XXII 230 сл.). 

[12] Магнесийский камень, или магнит, назван так по г. Магнесии (Малая Азия), неподалеку от которого был также мидийский г. Гераклея, богатый магнитом; отсюда второе название этого камня – гераклейский (ср. словарь Суда, Ηράκλεια λιθος). Существует, однако, и другая этимология названия "гераклейский", которое можно читать также "Гераклов", от имени Геракла (при этом имеется в виду сила притяжения магнита) (см.: Гассенди. Свод философии Эпикура. М., 1966. С. 221 и прим. 91). 

[13] Мелические поэты – создатели мелоса, т.е. песенной лирики (см. также: Хармид, прим. 11). О корибантах см.: Критон, прим. 19. 

[14] Вакханты и вакханки – жрецы и жрицы бога Диониса, охваченные в экстазе нечеловеческой силой. Еврипид в трагедии "Вакханки" рисует выразительную картину вакхического служения Дионису (см. речь Вестника, ст. 677-774). Платон (Федр 244а) пишет: "Но ведь величайшие из благ от неистовства в нас происходят, по божественному, правда, дарованию даруемого". Здесь же (244е – 245а) содержится речь Сократа о разных видах неистовства, в частности исходящего от муз, овладевающего душой поэта и изливающегося в песнях. Ср.: Менексен, прим. 46. 

[15] Т.е. на Парнасе и склонах лесистого Геликона, горной гряды в Беотии, посвященной Аполлону и музам. 

[16] Эти слова Платона о поэте приводит Климент Александрийский (VI 18 // Строматы, творение Климента Александрийского / Пер. Н.Корсунского. Ярославль, 1892). Представление о поэте, вдохновленном божественной силой, не было специфично только для идеалиста Платона, но было присуще грекам вообще; материалист Демокрит тоже писал: "Без безумия не может быть ни один великий поэт" (68 В 17Diels = 569 Маков.), а также: "Все, что поэт пишет с божественным вдохновением... то весьма прекрасно" (68 В 18Diels = 570 Маков.). 

[17] Дифирамб – гимн в честь Диониса. Слово догреческого происхождения. Сам Дионис тоже именовался Дифирамбом. Энкомий – хвалебная песнь (см.: Менексен, преамбула). Ипорхема (гипорхема) – песнь в соединении с пляской. Ямбы – разновидность декламационной лирики с чередованием краткого и долгого слова в двухсложной стопе (U -), по содержанию большей частью сатирические. 

[18] Тинних халкидец – поэт, сочинитель пеанов (см. прим. 19). Порфирий (О воздержании II 18) сообщает: "Эсхил, говорят, рассказывает, что Тинних из всех поэтов, кого Дельфы удостоили написать пеан в честь бога (Аполлона), создал наилучший пеан" (Porphyre. De l'abstinence. 1-2 / Text etabli et traduit par J.Bouffartigue et M.Patillon. Paris, 1977-1979). Пеан – гимн в честь бога Аполлона. 

[19] См.: Гомер. Од. XXII 1-4: 

Сбросил с тела тогда Одиссей многоумный лохмотья. 

С гладким луком в руках и с колчаном, набитым стрелами, 

Быстро вскочил на высокий порог, пред ногами на землю 

Высыпал острые стрелы и так к женихам обратился. 

Пер. В.В.Вересаева 

и Ил. XXII 131 сл.: 

Так рассуждал он и ждал. Ахиллес подошел к нему близко, 

Грозный, как бог Эниалий, боец, потрясающий шлемом... 

Пер. В.В.Вересаева. 

[20] Герои "Илиады" Гомера: Андромаха – жена Гектора, Гекуба (или Гекаба) – мать его, Приам – его отец. Остров Итака – родина Одиссея. 

[21] Ксенофонт в "Пире" (III 11) упоминает об актере Каллипиде, "который страшно важничает тем, что может многих доводить до слез". 

[22] Хоревт – участник хора. 

[23] Мусей – мифический поэт и прорицатель, ученик Орфея. О Мусее см. у Геродота (VIII 6 и 96) и Платона (Государство II 363с). Мусею приписывались поэмы "Евмолпия", "Теогония" и др. 

[24] Метафора; ср. Эсхил (Хоэфоры 167): "...сердце пляшет от страха". 

[25] Критике Платона здесь и ниже подвергается ходячее мнение о том, что занимающиеся Гомером знают "всякое искусство". Это – "подражатели", а "истины они не касаются" (см.: Государство X 598е – 601 а). Платон цитирует здесь "Илиаду" XXIII 335-340 (пер. Н.И.Гнедича). 

[27] Ил. XI 638-640, пер. Я.М.Боровского. Вторая половина второго стиха соответствует стиху 625, что отражено в цитировании Платона и здесь в переводе. 

[28] Ил. XXIV 80-82 (пер. Н.И.Гнедича). 

[29] Од. XX 351-353, 355-357, пер. В.А.Жуковского. Феоклимен – сын Мелампа. Меламп – мифический прорицатель, жрец, основатель культа Диониса в Греции (см.: Геродот II 49). Гомер. Од. XV 225-255. 

[30] "Сражение у стен" – заголовок песни XII "Илиады" (в пер. Гнедича – "Битва за стену", в пер. Вересаева – "Битва у стены"). Далее цитируется XII 201-207. 

[31] Аполлодор из Кизика (см. 541с), Гераклид из Клазомен и Фаносфен – афинские стратеги родом из Малой Азии. Афиняне даровали им гражданство за их доблесть. О первых двух см. у Элиана XIV 5: Пестрые рассказы / Пер. С.В.Поляковой. М., 1963; о Фаносфене – единственное упоминание у Ксенофонта: Греческая история I 5, 18, 19. 

[32] Эфесцы, как и другие ионийцы, считались выходцами из Аттики. По Геродоту (I 147), ионяне чистой крови именно все те, которые "происходят из Афин". В другом месте (VIII 44) Геродот сообщает, что афиняне, пока нынешнюю Элладу населяли пеласги, "были пеласгами и назывались кранаями"; в царствование Кекропа названы были кекропидами, а когда власть наследовал Эрехфей, "они получили имя афинян и, наконец, по имени их предводителя Иона, сына Ксуфа, – ионянами". Таким образом, оказывается, что ионийцы – это древнейшие жители Аттики, переселившиеся в Малую Азию. 

[33] См.: Евтидем, прим. 35.
